Предварительное задание 
Читая повесть С.И. Черепанова «Сибирячка» составьте словарик «сибиряцизмов», которые записывал в свою тетрадку главный герой повести. 
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Повесть

I

«Эх вы соколики!» – весело крикнул ямщик – и тройка пустилась стрелой, словно с пожарной машиной, словно единственное на всем окрестном пространстве здание – почтовая станция – загорелось.
«Эх вы соколики!» – повторил ямщик, уже сдерживая лошадей у подъезда станции. Эта условная фраза значила: «едет щедрый барин», и потому все ямщики высыпали на крыльцо с хомутами, дугами и прочей сбруей, хотя нужны были одна только дуга и три хомута...
– Прикажете запрягать, сударь?
– Самовар! – лаконически отвечал приехавший молодой купчик, проходя усталою поступью от повозки до станции.
«Охтимнечинки, как я пристал»! – сказал приезжий, кидаясь на скамью. Слово «пристал», сказанное сибиряком, должно принимать за «устал»,  а «охтимнечинки» – самодельная композиция из междометия «охти», местоимения «мне» и частицы «чинки», характеризующей имена уменьшительные, любимые в сибирском наречии, с которым мы намерены познакомить несколько читателей, надеясь оказать услугу тем, кому случится быть в Сибири, в этом бассейне самого чистого золота, каким природа выпускает его из своих рук, – и самого смешанного русского языка, каким он сделался вследствие населения Сибири людьми, взятыми из всех русских племен и сословий и слившимися здесь в одно туземное целое. Сверх того, переселенцы, встретив в Сибири совершенно новые предметы и занятия, должны были усвоить многие слова из туземных языков: тунгусского, монгольского и даже китайского. И так, за вставление провинциальных слов в мою повесть я не страшусь, потому что в любой русской книге – романе или повести – вы снисходительно встречаете не только провинциальные, но даже иностранные слова и целые фразы, напечатанные чужими буквами...
Между тем, станционный смотритель, постепенно одевавшийся, от сапогов дошел уже до последней пуговицы сюртука и остановился в нерешимости: застегнуть ли ему ее или нет? Для разрешения этой важной задачи, он выглянул с самою взволнованною физиономиею в двери перегородки, отделявшей его комнату от назначенной для приезжающих. Увидав, что приезжий в партикулярном платье, смотритель успокоился и отвернул полу сюртука от пуговицы, с явным намерением показать, что сюртук не наглухо застегнут.
– Пожалуйте подорожную, – сказал он и протянул руку к лежавшему. Но ни ответа, ни подорожной не получил.
– Спит верно, – подумал смотритель и вышел тихо из комнаты, чтобы не разбудить приезжего, но лишь очутился за дверью, как закричал на ямщиков, будто сквозь тонкую дверь уж ничего нельзя было слышать в комнате.
Приезжий, впрочем, не спал, но был в самом упоительном состоянии лени: чтобы нисколько не нарушить этого блаженства, он не отвечал смотрителю станции и не отдал ему подорожной.
Такое наслаждение испытывается только в дороге, когда физика наша, постоянно обеспокоиваемая в продолжении трех или четырех часов толчками, останется на станции в неподвижном положении, растянутая вдоль скамьи. Этим наслаждением упиваются почтальоны на каждой станции, а скупцы, во всю жизнь свою трясущиеся над сундуками, на последней станции жизненного пути, самого тряского из всех путей.
Самовар, находящийся на службе без выслуги и потерявший на ней одну ногу, избекренясь стоял на столе и, хотя не с храбростью, но довольно шумно кипел.
Приказчик купца, человек пожилых лет и весьма истертой наружности, внес мешок, из которого явилось все нужное для чая, даже ром, исправляющий иногда должность сливок.
Благодаря усердию этого заместника сливок, наши усталые путешественники отдохнули и развеселились. Вдруг послышался колокольчик и вскоре экипаж остановился у подъезда и раздался голос ямщика, сказавшего лениво: – «Нут-ка вы, вороны»! Это значило, что барин скуп и на водку не дает.
– Ково, братска рожа, привез? – спросили ямщики приехавшего, родом из бурят, которых в Сибири называют братскими.
– Чиновника, рысаки вы этакие, – ответил тот тоном, понятным в весьма обширном смысле.
– Смирный верно?
– Не из сердитых.
Проклиная Сибирь, из экипажа вышел человек средних лет, в шинели.
– Надоело, – ворчал он, входя в комнату, – нельзя до конца доехать. – Он сбросил шинель и оказался военным штаб-офицером.
Молодой человек тотчас подошел к нему и, сказав: «мое почтение-с», – подал руку. Офицер посмотрел на него во все глаза, но не нашелся – не подать руки незнакомцу.
– Здравствуйте, – сказал он холодно, – с кем имею удовольствие говорить?
– Со мною-с, – ответил купчик, у которого в голове шумело.
– То есть, – сказал сердито офицер, – кому подал я руку?
– Мне-с.
– Вы шутите? – вспыльчиво и громко сказал военный.
– Никак нет-с... Покушайте-ка вот чаю, ваше благородие! 
Офицер понял – в чем дело, и, не отвечая на выходку, спросил у смотрителя: нет ли другого самовара? Тот, вытянувшись столбом и застегивая давно уже застегнутую последнюю пуговицу сюртука, отвечал, что нет.
– Э, сударь, полноте, заехали в Сибирь, так не церемоньтесь, извольте кушать, – сказал купец и, примолвил: «не угодно ли с романеею»? – долил чай до последней возможности.
– Милостивый государь, что вы делаете?
– Лью романеи.
– Я не пью с ромом, – сказал офицер, узнав по запаху в романее ром.
[bookmark: _GoBack]– Нисколько?
– Нисколько.
Купец взял чашку своего гостя, выпил ее в один глоток и не обжегся, потому что ром охолодил чай, и, не полоскав чашки, налил снова чаю. Офицер поморщился, но его томила жажда и соблазнял аромат хорошего чая. Он налил пить.
– Откудова изволите ехать? – спросил купец.
– Из Петербурга.
– А как вас зовут-с?
– Дутиков.
– А имя и по батюшке?
– Михайло Михайлович.
– Какого чина-с?
Дутикова бросило в пот от чаю, приправленного такими вопросами. При последнем вопросе он взглянул на свои эполеты, и, удостоверясь в сохранности их густоты и в неподвижности блестящих на них звездочек, отвечал с улыбкою: 
– Подполковник.
– Так-с. Для прогулки изволите ехать или по службе?
– Конечно, по службе.
– А до сих мест или далее путь ваш простирается?
– Я еду в Кяхту.
– Покорнейше прошу ко мне жаловать.
– А вы из Кяхты?
– Точно так-с.
– Скажите, большой это город?
– Деревушка-с.
– Как?
– Так-с, маленькая, – домов тридцать.
– Только?
– Только-с.
– Но там живут богачи?
Купец пожеманился и отвечал, улыбаясь:
– Так себе – кое-что имеем.
– Скажите, пожалуйста, хорош климат в Кяхте?
– Климат-то хорош, да ведь Сибирь, сударь, у нас немшоная.
– Как это немшоная?
– Да так-с, со всех четырех сторон.
– А, понимаю, – сказал Дутиков, в самом деле ничего не понимая. – Весело там живете? – прибавил он, желая направить разговор на понятные ему предметы.
– Как же-с, очень весело, то есть просто припеваючи.
– Бывают у вас вечера, балы? Вероятно, у вас много хорошеньких? – прибавил Дутиков, принимая тон, который находил приличным для беседы.
– Нет-с, мы не любим балов, а хорошенькими можем похвалиться.
– Скажите же, пожалуйста, кто там особенно хороша?
– А вам на что знать?
– Помилуйте, очень приятно иметь предварительные сведения о городе, в котором доведется, может быть, долго прожить.
– По-моему, так нет никого лучше моей Любавы.
– Что это за Любава?
– Моя жена-с.
– С тем вас и поздравляю, – но я спрашиваю о барышнях.
– Там нет барышень.
– Нет девиц!?
– Есть купецкие дочки.
– Ну, это и нужно. Назовите мне хотя одну, разумеется, лучшую.
– Извольте, вот примерно сказать Явления...
– Какая Явления? – спросил Дутиков.
– Я говорю об Явлении Кузмовне. – Дутиков знал разительные примеры влияния рома и потому вовсе не удивился, что его новый знакомец путает бестолочь. Он даже надеялся услышать какую-нибудь местную легенду, но его навел на прямом путь приказчик, ехавший с купцом.
Молодец этот, как называют в Сибири приказчиков, был представителем своего рода людей из торгового звания. Сначала он был богат, даже хозяином был теперешнего своего хозяина, который прежде служил у него мальчиком. В то время он так же называл ром – романеею, Любовь – Любавою, и т. д.; а главное не считал нужною для торговли «рехметику», но когда заметил, разумеется, очень поздно, что это-то и есть самая необходимая вещь для торговли, когда нечем стало торговать, он принялся читать, сначала арифметику, а потом и другие книги. Не имея уже возможности употреблять романеи, понял, что и употреблял и называл ее в излишестве; жену свою Любаву начал звать Любовью – словом, с очищением карманов, очистился и язык его. Он-то, видя, что Дутиков не понял слов его хозяина, позволил себе вмешаться в разговор, что, конечно, немного удивило Дутикова. Приказчик сказал:
– Хозяин говорит об Евгении Кузьминишне.
– Да, да, вот он вам по-книжному объяснит, он от книг разорился, зато знает все.
– Благодарствую, – сказал Дутиков, – но лучше вы мне назовите цвет ваших девиц.
– Да, да, именно цвет, вот я сам назову Маюкон всех наших девиц, это Марфида Слесарева, перед ней и сама Явления Кузмовна – ничто.
– Марфида?
– То есть, проще сказать, Марфа.
– Марфа, – тихо повторил подполковник, – Слесарева, – прибавил он потом.
– Да-с, прекраснейшее создание, какая веселая, простая!
– Хороша собой?
– Просто милашка.
– Умна?
– Ну уж, не прогневайтесь, в этой статье я не знаток. Читает книги, так, должно быть, умна.
– И – боль-шое – при-даное? – тихо и вкрадчиво спросил Дутиков.
– Сундуки-с напичканы.
– Как это?
– То есть набиты, полнешеньки.
– Деньгами?
– Нет-с  приданым.
– Как же это? У нас приданым называются деньги, которые родители дают за невестою.
– А у нас, сердечные, то есть деньги, деньгами и называются, а приданое особо.
– Что же это такое?
– Разные наряды.
– Да, наряды, – сказал подполковник, покачав головою, – а денег много?
– Неизвестно-с.
– Это плохо... однако ж позвольте, я запишу имя... Марфа... Как-с?
– Слесарева.
– Слесарева, – повторил офицер, записывая в своей памятной книжке. – Скажите, она хорошо воспитана?
– Как же, скажу вам, что у нас вообще детей отлично воспитывают, да и всех, кто живет в доме; расходы огромные, у нас же все дорого, особенно рыба – но уж на съестное мы не жалеем.
Дутиков смекнул, что его не поняли, и потому пояснил свой вопрос:
– Я спрашиваю, какое ей дано воспитание?
– Я докладываю вам, что отличное, у нас даже в некоторых домах есть поварихи.
– Помилуйте! Что вы разумеете под словом воспитание?
– Как что? Известное дело.
– Однако же?	
– Содержание.
– Э, совсем не то... Обучена ли она, играет ли на каком-либо инструменте, знает ли языки? Вот что я спрашиваю.
– А, вот что! Как же-с, у Александра Степановича училась.
– Кто это Александр Степанович?
– Там у нас учитель Монгольской школы... Да уж будьте уверены, не ударит лицом в грязь, право пондравится. А родители их препочтенные люди: старик-то, правда, чудак, но честнейший, прямой человек, уж как зарубил, так и отсечет, мы еще мальчишками были, а он уж торговал... Да вот увидите сами, Мое почтение-с, кони готовы, кланяйтесь нашим.
– Да – как ваша фамилия?
– Она-с дома... Скажите, пожалуйста, что здоров.
Купец вышел, офицер бросился к почтовой книге, чтобы узнать фамилию своего нового знакомца.
– Это интересно, – сказал он, улыбаясь, – у них свой язык, свои понятия... какая замечательная сторона... будь она только не так обширна, а то невыносимо длинна дорога.
– Куда едет этот купец? – спросил он станционного смотрителя.
– К Макарью?
– К какому Макарью?
– На Макарьевскую ярмарку.
– Да, то есть на Нижегородскую ярмарку...– заметил он про себя: здесь еще сохранилось прежнее название ярмарки, которая была в городе Макарьеве Нижегородской губернии.
– Готовы ли лошади?
– Совсем заложены-с.
– Что?
– Запряжены-с.

II

Михайло Михайлович Дутиков родился, как думают о счастливцах, в сорочке. Он питался молоком здоровой кормилицы, в свое время поступил в учебное заведение, имел добросовестных учителей, поступил на службу, а тут случилась война, на которой он получил легкую контузию и очень рано был украшен штаб-офицерскими эполетами. Война кончилась, Дутиков спешил воспользоваться выгодами мирного времени и получил поручение в Сибирь. В тридцать лет от роду, он принял две непременные цели: или жениться на богачке, или, возвратясь в столицу интересным путешественником, жениться на знатной. В обоих случаях он был уверен, что не испортит своей блестящей карьеры на поприще службы и надеялся быть молодым генералом. Вот истинная причина поездки в Сибирь подполковника Дутикова; предлог же этой поездки нам совершенно неизвестен и для нашей истории совсем лишний.
Пока Дутиков ехал по России, он был доволен своею поездкою, потому что зрелище беспрестанной деятельности, этого утешительного кипения жизни, очень приятно по своему разнообразию;, но когда он въехал в Сибирь, где жизнь, так сказать, слишком растянута по чрезвычайному пространству, чтобы быть заметною, где он ехал целый месяц только от станций до станций, созерцая, лишь неподвижность мрачных гор, ленивое существование немногих обитателей Сибири, ленивое движение стад, а больше всего пустое пространство, показались ему очень тяжелыми, и он несколько обрадовался встрече на станции с молодым купцом, хотя обращение Сибиряка казалось жестоким для утонченных привычек петербургского щеголя.
Для того, чтобы господствующая в Сибири тишина и пустота производили большое впечатление на путешественника, как бы нарочно перед въездом в Сибирь, он проезжает Пермскую губернию и Урал где шумная деятельность железных заводов составляет разительный контраст с тем, что представляет Сибирь, он проезжает Пермскую губернию и Урал, где шумная деятельность сто вспоминал стук молотов и колес. Города и села Сибири, стоящие на отдаленнейшем один от другого расстоянии, с их тишиною и пустотою, особенно в благословенные часы послеобеденного отдыха, когда все, от мала до велика, спят наудалую, казались ему гробницами гигантских размеров. Нельзя сказать, чтобы в Сибири не было деятельности, той же самой, какая есть и в России, но она незаметна в пространстве, так как миллионы звезд не освещают ночи, мрак которой исчезает при появлении одного солнца.
Под тягостным влиянием такой тишины, Дутиков проезжал уже по Забайкалью, через одну деревню, перед рассветом, и услыхал стук почти в каждом доме.
– Наконец, слава Богу, жизнь просыпается, здесь, должно быть, живут мастеровые. – Он с радостью прислушивался к этому стуку, пока проезжал деревню. В другой он услыхал то же самое и уверился, что не во всех местах Сибири господствуют леность и бездействие.
Вот он и в Кяхте. Поздно вечером окончил Дутиков свое отменно длинное путешествие. Чай, табак, ужин и особенно мечты отняли у него большую часть ночи, и путешественник наш заснул уже перед рассветом, но так сладко, как это случается только человеку, которого сон был тревожим в течение двух месяцев; при беспрестанном перенесении его особы за расстояние и семь тысяч верст. Игривое воображение перенесло его в один миг обратно в столицу; подполковник видел себя уже генералом и, конечно, всего более желал, чтобы этот приятный сон не прерывался; – но судьба решила иначе. Вдруг над самым ухом его раздался однообразный стук... Гость Кяхты проснулся, и тотчас ему представились три вопроса: где он? подполковник он, или генерал? и что это за стук? К разрешению этих вопросов не было никаких данных. В темноте он не мог взглянуть в маршрут: – настоящий туалет его был общий всем чинам; – стук же на минуту прекратился: – но лишь только разбуженный начал снова засыпать, как снова раздался несносный будильник.
– Какая досада, – подумал Дутиков, – что тут возле живет кузнец. 
Между тем уже рассвет начал озарять небольшую группу деревянных домов, величающуюся городом, на основании пословицы – на безрыбье и рак рыба. Дутиков, однако же, верный своим столичным привычкам, не думал вставать раньше десяти часов утра, а потом в час или два пополудни посетить главные лица города. Взглянув на часы и рассчитав, что может еще проспать три или четыре часа, он готовился повернуться на другой бок, как раздался стук экипажа, который остановился у подъезда.
– Узнай, кто там? – сказал он человеку.
– Здешний городничий, – доложил тот, вошедши таинственно в комнату Дутикова.
– Городничий! Чтобы это значило? – подумал Дутиков.
Но городничий был уже в комнате, и, усердно кланяясь лежавшему в постели Дутикову, поздравлял его с приездом.
– Ах! Извините, – отвечал озадаченный подполковник, поспешно надевая халат.
– Я почел первым долгом...
– И я также почел первым долгом, – перебил его вошедший господин.
– И я честь имею...– прибавил, кланяясь, другой.
– Что за нашествие? – подумал Дутиков.
И точно нашествие! Комната мгновенно наполнилась множеством неизвестных ему лиц. Все они ограничились поклонами и поздравлениями с благополучным приездом, так что Дутиков принужден был обратиться с вопросом, кому он обязан честью такого раннего посещения? Тогда городничий отрекомендовал ему всех присутствующих.
Молодой штаб-офицер улыбнулся, улыбкою совершенно для него новою, потому что еще до сих пор не имел случая быть предметом такого обязательного внимания. Ему вовсе не пришло на мысль, что главная цель посещения было желание взглянуть на него, как на такую редкость, которая, может быть, в первый раз привезена в этот отдаленный городок, и услышать от него последние петербургские новости. Посетители, насмотревшись на гостя, приступили к расспросам.
– Давно ли изволили выехать из Петербурга?
– Ах, очень давно, – отвечал Дутиков, забывший месяц и число своего выезда.
– Изволили дорогой где-либо останавливаться?
– На каждой станции.
Ответ был такого рода, что вопросы прекратились, но червь любопытства не дремал. По некотором молчании, кто-то спросил:
– Что новенького в Петербурге?
Вопрос был самый трудный. Что нового в Петербурге? Да там все ново для Кяхты. Неужели пересказать все новости? Для этого нужны дни, недели, месяцы. Дутиков был в большом затруднении. Отвечать, что ничего нет нового, значит – явно солгать и, может быть, оскорбить гостей; взять на выдержку одну какую-нибудь новость и рассказать ее, можно показаться смешным. Но все ждали ответа, и отмалчиваться было неловко; Дутиков вздохнул и отвечал:
– Ах, господа, я так давно выехал из Петербурга, где новости являются каждый день, что, боюсь, не будут ли мои новости старыми. Да разве здесь не получается газет?
– Коммерческая газета получается.
– Только-то?
– Да других газет, кажется, нет?
– Как так? А «Северная Пчела», «Русский Инвалид»...
– «Пчела» и «Инвалид» также получаются здесь, по из газет мы выписываем только Коммерческую, – отвечали сибиряки, придерживаясь буквально названий этих изданий.
[bookmark: _Hlk426747033]– Ну, – подумал Дутиков, – попал из огня да в полымя, – и, чтобы кончить беседу, он обратился к городничему: 
– Сделайте одолжение, – сказал он, – в прошедшую ночь меня очень беспокоил сосед-кузнец; если он не может остановить своих занятий, я попрошу вас отвести мне другую квартиру.
– Непременно-с, – отвечал городничий, – будет исполнено.
– Я с удовольствием заметил, – продолжал Дутиков, – что здешний забайкальский край населен мастеровыми людьми, везде, где проезжал, раздавался стук молотов... Край богат, верно, рудами?
– Точно так-с, – отвечал городничий.
– За всем тем я покорнейше попрошу вас избавить меня от соседства неусыпного кузнеца.
– Непременно-с.
Тут последовало длинное молчание, причиной которого было, как желание Дутикова расстаться с посетителями, так и их желание кончить визит, потому что многие из них не успели напиться чаю до назначенного к представлению часа. Но обе стороны не знали, как достигнуть общего желания. Дутиков почитал себя слишком молодым для того, чтобы откланяться, а гости заключили из этого, что ему приятно смотреть на них. Между тем и самого Дутикова тревожило гораздо большее побуждение, чем желание пить чай... Он хотел остаться наедине с городничим и расспросить его о семействе Слесарева. Видя, что гости не думают уходить, он встал, чтобы пригласить городничего в другую комнату, но с этим движением и все гости попятились назад. Дутиков, поблагодарив их за посещение, попросил городничего остаться.

III

Дутиков, исполнив все условия утонченного туалета, наконец выглянул в переднюю, чтобы позвать своего человека, но нашел там другое лицо; то не был мужик, потому что имел голову и бороду остриженные и на боку саблю, но одежда на нем была чисто мужицкая: нагольный выношенный тулуп и белая замшевая обувь.
– Кто ты такой?
– Шубной, ваше высокоблагородие.
– Да я вижу, что шубной, зачем ты здесь?
– Я вестовой, ваше высокоблагородие.
– Шубной, вестовой, – повторил про себя Дутиков, – всего этого для меня мало. – Он спросил еще:
– Что ты крестьянин, что ли?
– Нет, казак.
– А тебя прислали сюда зачем?
– На вести, ваше высокоблагородие!
– Для посылок, что ли?
– Точно так, ваше высокоблагородие!
– Понял наконец. Так поди и найми мне лучшего извозчика.
– Слушаю, ваше высокоблагородие!
Пока Дутиков записывал вновь услышанные слова, казак отправился в часть города, где живут извозчики, и вскоре стук экипажа раздался у ворот. Был уже самый приличный час визитов. Дутиков, набросив поданную ему шинель и надев шляпу пером, вышел к подъезду.
– Где же извозчик? – спросил он, не видя экипажа, кроме стоявшей тут простой двухколесной телеги.
Казак отвечал, что он нанял эту одноколку.
– Какую одноколку, разве можно мне ехать в телеге?
– Телег здесь нет, ваше высокоблагородие, а вывозку возят на одноколках.
– Какую вывозку?
– Мне приказали нанять извозчика.
– Ну?
– Я и нанял.
– Мне нужен приличный экипаж.
Слово «экипаж», редко употребляется в Сибири, и то только в одном значении, едва ли правильном. Экипажем называют то, что путешественник берет с собой в дорогу. Казак совершенно не понимал Дутикова, и когда тот, догадавшись, что в городе не бывало, верно, извозчиков и что казак принял ломового извозчика, приказал идти к городничему и попросить у него экипажа – казак опять понял его превратно.
Городничий однако же разгадал, в чем дело, приказал казаку доложить, что у него есть только трясучки, но что он уже послал в Кяхту за пролетной.
По той причине, что лошадь казака была отпущена на подножный корм, он исправлял службу пешком, бегая для поспешности рысью, и потому едва дыша доложил подполковнику:
– Ваше высокоблагородие! Экипаж еще не привезен, у городничего трясучка, а он послал на ту плотину за пролеткой.
– Что он тут толкует? – в недоумении и неудовольствии обратись к своему камердинеру, спросил Дутиков, – какой экипаж не привезен, какая трясучка?
– Не знаю-с, – отвечал тот мимоходом, выправляя складку висевшей шинели, – у нас трясучкой называют лихорадку.
– Что болен, что ли, городничий? – спросил Дутиков у казака.
– Нет, здоровы-с, приказали кланяться.
– Болван! – сказал Дутиков и, оторвав лоскут бумаги, написал к городничему записку об экипаже. Городничий почел обязанностью письменно же отвечать господину подполковнику с препровождением дрожек, называемых в Сибири пролеткою, и даже объяснил в письме, что трясучка – значит не лихорадка, а простые не рессорные дрожки.
Таким образом, подполковник Дутиков, вставший рано, навел на поздно и после двенадцати часов отправился в Кяхту к пограничному комиссару, как первому лицу города.
– Впрочем, в самую пору, – подумал он, зевнув неприметно, – даже еще несколько рано, но я между тем осмотрю остатки укреплений, о которых пишет Котляров в статье, помещенной в «Отечественных Записках».
Город Троицкосавск стоит в четырех верстах от Кяхты; все приезжие останавливаются в первом, где при самом почти въезде в город была и квартира Дутикова. Любознательный посетитель имел возможность, мимоездом в Кяхту, где квартирует пограничный комиссар, взглянуть на остатки укреплений бывшей троицкосавской крепости, но сколько он ни бросал взглядов во все стороны, видел только одни наносные кучи песку. Впрочем, если бы господин Котляров не предупредил его принять эти волнообразные груды за остатки укреплений, то, конечно, Дутиков не лишен бы был удовольствия написать о них статью. Истина часто открывается желанием отыскать ошибку другого: поэтому Дутиков имел утешительное право на самодовольную улыбку.
– Так вот какие остатки укреплений! – сказал он про себя и прибавил громко, обращаясь к кучеру:
– К комиссару! А знаешь ты, – спросил он его, – где живет купец Слесарев?
– Знаю.
– Где же?
– На Нижней плотине.
– Жаль, что не в Кяхте, – подумал Дутиков, – а то бы я сделал ему визит под каким-нибудь предлогом.
Однако же по поводу приличия и желания не показать своего невежества он не спросил: где эта Нижняя плотина, на которую унесся мысленно.
– Кто изволит проезжать? – спросил досмотрщик шлагбаума, у которого кучер должен был останавливаться, потому что часовому не было сказано: «Баум высь»!
– Подполковник и кавалер Дутиков, – отвечал сам подполковник,
– Изволите иметь записку от таможни?
– Какую?
– На пропуск в Кяхту.
– Нет.
– Так пропустить нельзя.
– Почему же?
– Не приказано.
– Да я не знал.
– Как угодно-с.
– Как же это сделать?
– Воротиться и послать в таможню за запиской.
– Досадно, – подумал Дутиков, – эти иноплеменные не догадались меня предупредить.
Между тем подъехал к шлагбауму другой экипаж, в котором сидела дама; она приказала остановиться и, махая платком, закричала досмотрщикам:
– Что вы, что вы это! Пропустите! Это подполковник Михайло Михайлович Дутиков.
– Никак не можем, ваше высокоблагородие Наталья Алексеевна, записки не имеется.
– Кто бы это была добрая дама, которая знает меня? – подумал Дутиков, – надо узнать ее фамилию и поехать потом поблагодарить за участие.
– Кто эта дама? – спросил он досмотрщика.
– Эта барыня-с?
– Да, да.
– Наталья Алексеевна Размазиха.
Дутиков знал уже, что надо понимать Размазина, и потому спросил только:
– Где она живет?
– На Верхней плотине.
А вот кстати, там можно быть и у Слесарева, подумал Дутиков и приказал ехать обратно.
– Оно и лучше, – продолжал он думать, я могу сегодня отдохнуть и выспаться; кузнец уж, верно, перебрался.
Весть о приезде нового человека поутру же разнеслась по всем углам многоугольного города Троицкосавска и без пропускной записки проникла в Кяхту. Вот почему Наталья Алексеевна и все дамы обоих городков знали уже чин, имя, отчество и фамилию новоприезжего. По этой же причине экспромтом составилось в городе гулянье, то есть все нашли погоду того дня прекрасною и приказали запрячь лошадей, чтобы ехать кататься. Дутиков встретил довольно большой экипаж, нагруженный прекрасным полом, разных наружностей, какие дают ему лета: здесь был, действительно оправдывавший свой эпитет, прекрасный пол, но был и такой, из которого все прекрасное выветрилось совершенно в течение шестидесяти лет. Когда экипаж поравнялся с Дутиковым, то одно выветрившееся прекрасное приветствовало его низким поклоном и сказало:
– Здравствуйте, Михайло Михайлович!
– Что вы делаете, Александра Васильевна? – возразил ей не выветрившийся еще пол, – Бог знает, что он подумает.
– Что вы, голубушка, честь бесчестья лучше!
А Дутиков, между тем, был вполне озадачен этими двумя встречами, где имя его повторялось как бы лица давно известного, и под впечатлением этой нечаянности он приехал на квартиру, послал за запиской в таможню и прилег уснуть; но дамы, назвавшие его по имени, не дали ему покоя, они беспрестанно вертелись перед его глазами, да и стук кузнеца повторился опять в самую критическую минуту, когда вежды Дутикова готовы был» сомкнуться и скрыть от глаз разрисованный потолок его квартиры.
Как провел Дутиков остаток дня, летописи не упоминают; вероятно, он выкурил несколько трубок табаку, так как сигары еще не были тогда в общем употреблении и славы Василия Жукова еще не подтачивали эти сухие, прямые и безголовые черви, которые ныне совершенно впились в рты мужчин и... о ужас!.. добрались даже до розовых губок дам, до которых прежде касался только, и то на мгновение, один поцелуй. Вероятно, он пил чай, перелистывал свою дорожную тетрадку, назначенную для записки путевых впечатлений, которые, впрочем, гораздо явственнее означались на его боках, чем на листах тетради. День однако же давно кончился, и когда Дутиков взял в руки какой-то не разрезанный журнал или роман, была уже полночь. Он лег с романом в постель и читал с большим вниманием, впрочем, только те страницы, которые раскрывались, и иногда только, завлеченный какою-нибудь прерванною неразрезанным листом мыслью, заглядывал снизу, иногда даже посматривал вокруг себя, ища ножика, чтобы разрезать книгу, но как ножик не попадался, то н продолжал чтение, что называется, через три-третий. Вдруг он вскрикнул, бросил книгу и соскочил с постели, как бы почувствовал, не более, не менее, что его ужалила змея.
– Проклятые! – прошептал он, – эй ты, – закричал он своему человеку, который спал в передней и выводил странные трели.
– Что изволите? – спросил тот, перестав храпеть.
– Поди сюда... Собери эту гадость, – сказал ему Дутиков, указав на мирскую сходку клопов.
Тот собрал кровопийц и не преминул заметить, что они собираются на огонь и, если погасить его, то не покажут носа из щелей. Дутиков поверил и приказал убрать свечу. В урочный, ранний час Дутикова разбудил опять стук молота, и он предал его проклятию, надел халат и в другой комнате прилег на диван, где проспал слишком долго, потому что было уже одиннадцать часов, когда городничий, Бог знает в который раз, приехал к нему и только теперь удостоился чести быть принятым Дутиковым, который встретил его грозною речью:
– Милостивый государь! Я вас просил перевести меня или кузнеца на другую квартиру, вы не исполнили этого вчера, так прошу вас сейчас же заняться этим и пожаловать ко мне вечером, а теперь – мое почтение.
Городничий упал с седьмого неба, у него была приготовлена для подполковника интересная новость, именно та, что ночью было северное сияние и он срисовал его на бумагу пером, чтобы показать гостю... Он боялся, чтобы кто-нибудь другой не сообщил этой новости раньше его, раскрыл уже рот – вдруг должен был улепетывать от него, чтобы еще больше не навлечь на себя гнева.
Приготовясь наскоро, Дутиков в первом часу надел уже шинель, чтобы отправиться к комиссару, как в дверях попался ему посетитель, которого толстая фигура вполне достаточно была для того, чтобы обратить на себя внимание, но Дутиков даже не взглянул на гостя, поспешил сесть на дрожки и приказал ехать к комиссару.
– Ах, опоздал! – сказал толстяк.
– Да, опоздали, – сказал тощий камердинер Дутикова.
– Скажи, пожалуйста, долго твой барин пробудет в нашем городе?
– Кажется, что долго.
– Ну так доложи, что был доктор Ф. Я, впрочем, побываю еще, а теперь пойду к больному.
– Не к городничему ли?
– Нет, а что он разве болен?
– Вчера с ним была лихорадка, но он уже выздоровел и был здесь сегодня несколько раз.
– Впрочем, я и зайду и к нему.
Ровно в час с четвертью экипаж подполковника Дутикова остановился v подъезда пограничного комиссара. Дутиков соскочил и, окинув затворенные двери взором, не найдя ни шнурка, ни ручки колокольчика, тотчас взялся за скобку, чтобы отворить, – но не тут-то было, дверь была заложена из внутри. 
Дутиков постучал, ответа не было; он пошел в ворота, чтобы спросить дворника, – дворника не оказалось; он прошел еще далее – ни души, точно заколдованный дом. Увлеченный любопытством, Дутиков попытался отворять все двери, которые ему попадались, – везде было заложено; стучался – ответа не было. Наконец он вышел, убежденный в какой-нибудь необычайности, случившейся в этом доме, и уже обдумывал, как приступить к открытию этого происшествия. На улице попадается ему казак, идущий в этот дом.
– Что в этом доме? – спросил озабоченно Дутиков.
– Спят, – равнодушно отвечал казак.
– Только-то?
– Только.
– Когда же проснутся?
– В семь часов.
– Ого! – заметил Дутиков, – Скажи, что был подполковник Дутиков.
– Слушаюсь.
– Знаешь ты, кучер, Нижнюю плотину?
– Это она и есть.
– Где же плотина?
– Здесь.
– Как здесь! Тут нигде не видно плотины. Да знаешь ли ты, что такое плотина?
– А это и есть плотина.
– Ведь это Кяхта.
– И Кяхта, и Плотина все то же.
– А... тут по поводу этих двух названий, – думал про себя Дутиков, – верно, есть какое-нибудь предание... узнаем; но открытия надо делать по порядку... Знаешь ты дом Размазиной?
– Это на Верхней плотине.
– Где же Верхняя плотина?
– Там, в Троицкой.
– Где же Троицкая? – нетерпеливо сказал Дутиков.
– Да где вы изволили остановиться.
– Еще новое название, – подумал Дутиков. – Ну, – сказал он, – где живет Слесарев?
– Здесь.
– Ступай к нему.
Экипаж остановился у ветхого деревянного дома, вросшего в землю; почерневшей от времени крутой крыше его блестели набитые на щели новые планки; стекла окон позеленели и во многих местах были составные.
– Как, – спросил пораженный Дутиков, – неужели это дом купца Слесарева?
– Он здесь живет, – ответил сметливый кучер, – но это дом компанейский.
– Ба, – подумал наблюдатель, – в первый раз увижу человека, который не хочет жить в хорошем доме на счет компании.
Войдя в дом, он нашел в нем изысканную чистоту, – но стены блестели не французскими обоями, а превосходно вымытым деревом; в гостиной, куда ввели гостя, он нашел вместо дивана четыре древних кресла, поставленных вместе, с полудюжину стульев, небольшое зеркало – и прекрасную шитую картину недавней работы.
Здесь житель Петербурга был счастливее, по крайней мере, на первый раз он застал Слесарева не спящим и, благодаря блеску своих эполет, произвел на челе хозяина совершенное сияние удовольствия при встрече нечаянного гостя.
Дутиков объяснил, что встретившийся ему молодой купец рекомендовал его. как доброго и радушного домохозяина, и он почел за удовольствие изъявить ему свое уважение и проч. 
Слесарев не замедлил привести в исполнение вымышленную рекомендацию и распорядился подать чаю.
– Чай в два часа! – подумал Дутиков, – впрочем, – прибавил он также мысленно, но без восклицания, – впрочем, подают же в это время у нас кофе.
Разговор, начавшийся приветствиями, продолжался расспросами с обеих сторон, самыми неутомимыми. Гостю любопытно было слышать о Китае, столь близком, что стрит только протянуть руку и рвать листки чая с самого дерева; а хозяин, по обычаю страны, хотел узнать от гостя все сведения о Петербурге. Но вскоре гость, управлявший рулем разговора, обратил его, как было нужно, и спросил;
– Давно вы торгуете на Кяхте?
– Да вот уже около пятидесяти лет.
– Пятьдесят лет! О, вы должны иметь огромное состояние.
– Слава Богу – я доволен, получая от компании по три тысячи рублей в год и не издерживая их, я в этот длинный срок успел кое-что скопить.
– Но вы могли иметь свои дела?
– Я, свои дела? Тогда бы я не прослужил и пяти лет. Если вы любопытствуете знать меня и мои правила, скажу вам, что я человек простой, русский мужик, знаю только один русский язык и вот эту грамоту твердо. – Он указал на счеты, давно известную русским машинку счетоводства. – Во весь свой долгий век, – продолжал Слесарев, – я держался правил строгой честности – и не раскаиваюсь; при мне разбогатели и разорились многие, и тому и другому было причиною отсутствие строгой честности и строгого счетоводства. Прямая дорога везде – самая ближайшая, а в торговле она еще и необходимейшая. Доверие компании, уважение китайцев – вот мои аттестаты. Мне 70 лет – и ими обязан я единственно спокойствию моей совести.
Не то хотел знать Дутиков, хотя после этого рассказа и почувствовал настолько уважения к старцу, что нашел его достойным быть его отцом. Однако же он ввернул еще вопрос.
– Дела вашей компании так обширны и так цветущи, что, вероятно, каждый год дивиденд увеличивается, но, я думаю, вас усчитывали по примеру прежних лет.
– Я каждый год представляю до десяти тысяч прибылей сверх сметы.
– Порядочно, – подумал Дутиков, – но, вероятно, не все остатки он представлял, – подумал он, в утешение себе.
– Делами я занимаюсь сам, – продолжал Слесарев. – Купец, видите ли, по моему понятию, не барин: ему оброку не принесут; и притом я видел многих – чуть наживет тысяч сто, сейчас в бархатный халат, ермолку на голову, в вольтеровское кресло с сигарой – а по делам все приказчики... Глядишь, года через три, сотня обратилась в десяток. Первый мой отдых от дел – это в храме Божьем; а потом за книгой в семейном кругу, иногда и у добрых приятелей; но дело всегда на уме.
– Правила ваши прекрасны, – сказал гость. – Я очень рад, что случай свел меня познакомиться с вами: в вашей опытности можно многое почерпнуть.
– Если захотите торговать, я вас научу этому делу.
– Очень вам благодарен… может быть, со временем... и очень может быть...
Дутиков, между тем, выпил поданную чашку чаю без сливок и сухарей, а он без этих приложений никогда не пил чаю, но как он почувствовал жажду, эта чашка – куда не шла! Он однако же с особенным вниманием положил чайную ложечку в чашку и был уверен, что больше не будет пить; а вышло не так.
Дверь отворилась, и из нее вышла хозяйка. Не успел гость сказать несколько приличных случаю приветствий, как ему снова поднесли чаю. Он, конечно, нашелся бы отказаться, но M-me Слесарева так убедительно его просила, да и нельзя же отказать в просьбе той, которую, может быть, придется просить самому, и о предмете более важном. Выпита другая чашка чаю, Дутиков поблагодарил решительно и громко и переложил ложечку с блюдечка в чашку.
– Не угодно ли еще?
– Покорнейше благодарю.
Это «покорнейше благодарю» в простодушной Сибири принимается в настоящем смысле, т. е. как благодарность за предложение, а не как отказ от предложения. Г-жа Слесарева точно так и приняла его и, растворив немного дверь, сказала шепотом, но так, что острый слух гостя слышал ясно:
«Марфинька! Налей еще чаю, да выйди сюда сыграть что-нибудь на фертопьянах».
Слово «Марфинька» потрясло все фибры Дутикова.
– Я увижу ее наконец, – подумал он, – нечего делать, надо будет выпить третью чашку чаю, налитую ее ручкою... ручкою, – прибавил он, поправляясь в выражении, которое счел неприличным даже в своих мыслях... – но, Боже мой, что со мною будет! я и то уже весь в поту.
Расспросы между тем истощились и ослабли; гость не желал знать того, что глубоко изучил опытный хозяин; а сам он не мог развить разговора, потому что его спрашивали не о певицах и певцах, не о танцорах и танцовщицах и даже не о театрах и цирках.
Наступило грозное молчание. К счастью, – думал Дутиков, – что это не перед бурею, которой обыкновенно предшествует тишина... нет, это перед появлением Марфиньки, которой нежный голосок послышался в соседней комнате в разговоре с вошедшим по заднему крыльцу мужчиною.
– А, здравствуйте, Осин Митрич! – приветливо и, кажется, нарочно громко сказала молоденькая хозяйка.
– Чай с сахаром! – отвечал гость.
Эта фраза, совершенно новая для приезжего, подала ему повод сказать хозяину:
– Я заметил в здешнем разговоре много особенных, против русского, выражений, которые часто не понимаю; вот, например, там, кажется, в виде приветствия сказано: чай с сахаром?
– Это то же самое, – ответил хозяин, – что и везде в России, по-старинному, впрочем, обычаю, когда придет гость во время обеда, то говорит: хлеб да соль!
– Да, – подумал Дутиков, – это переложение русского обычая на китайско-сибирский.
А голос Марфиньки между тем звучал в соседней комнате, и Дутиков слушал, как слушают соловья.
– Кушайте-ка чайку, Осип Митрич!
Это значило, по местному обычаю, что стакан уже налит, без предварительного спроса: угодно ли чаю?
– Да уж былое дело, – ответил Осип Дмитриевич, – сейчас только у Миколая Матвеича с затуранчиком баршигончику попил; ну да уж куда не шло еще стаканчик.
– Да садитесь, Осип Митрич.
– Сиденья довольно, все сидел.
– Да вот с помогайчиками  милости просим.
Дутиков не решился однако же спросить разрешения этих новых терминов, да мы, любопытствующим знать значение их, укажем на Областной словарь, прибавив только, что в Сибири в большом употреблении слова в уменьшительном виде и так часто услышите такие разговоры:
– Мое почтеньице!
– А здоровеньки ли?
– Ну, как делишечки?
– Плетутся по малесеньку.
– Ну, а должишечко-то?
– Не могу сколотить деньжонок.
– Да хоть рублевиков сотенку.
– Деньков пяток подожди, и т. д.
Услажденный звуками голоска соседней комнаты и занятый подслушанными сибиряцизмами, гость Кяхты и Слесарева совершенно потерял нить разговора и сидел в безмолвной задумчивости, надеясь дождаться выхода Марфиньки.
Хозяин жил возле народа, у которого молчание не составляет мрачной тени картины общества, народа, который десятками столетий убедился, что молчание – лучшее и единственное средство, когда не о чем говорить; гость забыл, что разговор без мысли – способность попугаев и что куры на насестах ведут беспрерывную болтовню. По этим данным можно было, наверное, ожидать, что молчание прервет гость; так и случилось. Он обратился к хозяйке, подсев к ней с ловкостью светского человека, с вопросом:
– Вы здесь живете постоянно?
– Что такое-с?
– Я уверен, что вы живете здесь непостоянно? Вы...
Вместо ответа хозяйка бросила на него удивленный взгляд, лицо ее покрылось румянцем стыдливости, и она, вставши, ушла в свою комнату, захлопнула так дверь, что не осталось никакой надежды, чтобы она вновь отворилась для пропуска прекрасной Марфиньки. Дутиков терялся в недоумении. Хозяин слышал ли вопрос, заметил ли неудовольствие своей половины, или случайно сделал гостю предложение, после которого не было никакой надобности оступиться у него в гостях. Он сказал, вставая со своего стула:
– Если вам угодно видеть никанцев в Маймачене, то я завтра к вашим услугам.
И он поклонился. Дутиков также поклонился. Хотя он в первый раз в жизни слышал о никанцах, однако ж догадался, что это должны быть китайцы, и не ошибся.
– Что я сказал ей такое, – спрашивал себя пораженный Дутиков, – чем она могла оскорбиться? – и, умея дать себе в этом отчета, приказал ехать к Размазиной.

	IV

Свежий воздух – лучший живописец из всех древних и новых живописцев. Никто не умеет придать увядшему лицу пожилой женщины свежести и цвету близкого к юности, как свежий воздух. Особенно быстрая езда в открытом экипаже есть бойкая кисть этого живописца. Это один из результатов задачи об успехах железных дорог, где вы всегда встретите дам, с пристрастием рассматривающих окрестности, которыми они тысячу раз любовались и в которых любопытного нет ровно ничего; а если и есть, то невозможно рассмотреть, при такой быстрой езде. Этот-то хитрый живописец жестоко обманул Дутикова: он видел Наталью Алексеевну одно мгновение и в открытом экипаже, но это мгновение с участием, которое она приняла в нем, нарисовали в воображении его красавицу, который он и спешил засвидетельствовать свое почтение и благодарность.
Г-жа Размазина родилась почти в один день с настоящим столетием и когда этот теперешний муж мудрости в детстве своем шалил с своим избранным любимцем, Наталья Алексеевна не отставала от него в шалостях, а в выборе любимцев превзошла его во сто раз. Век остепенился, принялся за науки, изобретения, выдумал запрягать пар вместо лошадей, на предметы стал смотреть в миллион раз увеличивающее стекло; истребителю человечества и дичи – пороху сотворил еще помощницу; заменил человеческие руки машинами и сделал его легким до способности бесконечно прыгать, создал для него польку, и, – одним словом – ушел вперед. Но Наталья Алексеевна осталась – Натальей Алексеевной. Время уже безжалостно отбило лепестки этой розы, лишив их и цвету, и запаху, и свежести, но роза держится еще на стебле, хотя и готова при малейшем дуновении отпасть... Такую розу нашел Дутиков, мечтая встретить благовонный цветок.
– Я почел при... приятною обязанностью, – сказал он, заикнувшись, – изъявить вам свое почтение и поблагодарить за участие, которое вы вчера удостоили принять во мне.
– Милости просим садиться, – отвечала Наталья Алексеевна, полуприседая и полукланяясь. Эдакие чудаки, ведь они вас не пропустили вчерась.
– Это ничего, это их обязанность... Но скажите пожалуйста, как вы узнали меня, мое имя и прочее?
– Помилуйте, вы у нас такой заметный гость, солнце на нашем горизонте, вас тотчас стоуздая молва прославила по нашему городу.
– Стоустая, маменька, – поправила дочка, вошедшая в гостиную и сделавшая чистый, т. е. без примеси поклона, реверанс.
– Это ваша дочь? – спросил Дутиков, наконец вздохнувши глубоко и отрадно.
– Да, – сказала неохотно и тихо маменька, с явным намерением сказать так, чтобы не расслышал гость. Однако же злодей расслышал, маменька поняла это по инстинкту и прибавила наивно и жеманно:
– Я дитею выдана была замуж: недавно еще издан закон, чтобы меньше шестнадцати лет не выдавать девиц... Вот она (она кивнула на дочь) ждет теперь этого срока.
Гость, разумеется, распространился в комплиментах на эту тему, и разговор завязался как нельзя счастливее. Увядшая, но опытная красота тотчас пошла в атаку на привлекательную молодость Дутикова, с явным намерением преградить путь по принятому им направлению к дочке. Было четыре часа. Юному воину легко опрокинуть старую тактику любезностей, ужимок, намеков красавицы по воспоминании; но у дам в известном возрасте, разумеется, всегда хороших хозяек, есть решительное и верное средство победы: они употребляют его в самую решительную минуту, когда противная сторона всего менее чувствует в себе силы к обороне.
Подполковник Дутиков грациозно поднялся, взял шляпу начал раскланиваться.
– Сделайте одолжение, откушайте с нами, – сказала хозяйка. Вот это последнее победоносное средство – это обед. Выполосканный чаем желудок Дутикова тотчас перешел на сторону неприятельницы, рука, которая, как известно из какой-то басни, всегда действует заодно с желудком, положила шляпу, и язык, которого Дутиков хотел заставить отказаться, – прилип к гортани. Дутиков поклонился в знак согласия и подсел к дочери.
– Скажите, пожалуйста, – спросил он, – как это вы, живя так далеко от столицы, можете так близко следить за модою, беспрестанно изменяющеюся?
– Мы шьем платья по телеграфам, – сказала с уверенностью барышня.
Дутиков задумался: он знал, что по телеграфам не сообщают известий о модах и что с Сибирью вовсе нет телеграфического сообщения; но в то же время видел, в глазах собеседницы, такое чистое выражение истины, что никак не смел подумать об обмане. Его недоумение, если его сравнить величиной с горстью пороха, увеличилось в объеме дыма, который бы произвела эта горсть, если ее поджечь, когда М-me Размазина спросила его:
– А, вы верно, привезли с собой телеграфов?
– Телеграфов? – воскликнул он... – да, да! Вы, может быть, спрашиваете о журнале, который издавался Полевым, он уже давно прекратил это издание.
– О каком Полевом, – прервала Мария (M-le Размазина называлась Марией), – о каком Полевом, – повторила она с удивлением, – уж не о Петре ли Ивановиче говорите вы?
Петр Иванович Полевой был, а может быть, и теперь есть, самый безызвестный в мире человек, но в Кяхте, как постоянный ее житель, он пользовался большею известностью, чем славный его однофамилец.
– О Николае Алексеевиче, – отвечал Дутиков, – вы не читали его... его... его сочинений?
– Нет-с; а разве хорошенькие у него романчики есть?
– И романы, и повести, и истории, и драмы – все хорошо.
– Ах! надомно достать почитать, попрошу Ивана Ивановича.
– Как это Иван Иванович?
– Один наш знакомый, он также сочиняет стишки, вы не читали еще?
– Нет, я еще не имел удовольствия познакомиться здесь ни с одним сочинителем.
– Иван Иванович, – заметила маменька из другой комнаты протяжно, – добрый, бедный, простой… да только теперь ему недосуг отыскать для тебя книжки; он теперь с утра до вечера у Веры Петровны, забыл уж нас совсем... влюбился по уши, – прибавила маменька одним тоном ниже. 
Дутиков, конечно, не ожидал такого раннего посвящения в тайны города, в который только что приехал.
– Ну, маменька, – возразила Мария, – вить он дохтур, а она шибко занемогла, так надомно же и попользовать.
– Положение доктора у постели прекрасной больной самое критическое, – заметил Дутиков общим местом, чтоб дать развиться разговору.
Мария захохотала.
– Что вы это говорите, – спросила она, – о каком положении доктора у постели больной? Ай, ай, как это вы не успели приехать, а уж все узнали... Мамаша! Кто-то уж рассказал Михайлу Михайловичу.
– Земля слухом полнится, – прервала мать, – иди-ка Маша сюда, помоги мне.
Дутиков оставлен был один: перед ним даже не извинились.
Какая простота, заметил он в утешение себе, а сколько загадочных слов и намеков... Добьюсь же я, что это значит... надо однако же записать эти сибиряцизмы.
И он, вынув тетрадку, записал: телеграф, романчики, стишки, ну, вить, шибко, занемогла. Это будет сибирский словарь.
Собрались другие гости: по всему видно было, что обед званый, церемонный; оттого он, против обычая страны, был такой поздний. Пригласили к столу, и Дутиков, как ни желал сесть возле Марии, очутился возле хозяйки.
С первого разу он заметил виды прекрасной хозяйки, прекрасной только в хозяйственном отношении, что свидетельствовал длинный аттестат, установленный яствами и бутылками. Гости, в числе их и Дутиков, исключительно занялись наполнением желудков, как корабли, отправляющиеся в море, наполняются водою.
«Что город, то норов», – подумал он и налил рюмку вина, чтобы запить только что съеденный кусок окорока с горчицей. Он хлебнул вина и тотчас спросил:
– Что это такое?
– Это облепиха. 
– Облепиха?
– Наливка на ягоде облепихе, – дополнил кто-то из гостей, видя недоумение Дутикова.
– Прекрасное вино, – заметил Дутиков, – допивая рюмку, – только очень сладко.
– На леденце, – заметила хозяйка. 
– Это что же такое?
– Известно, что леденец, – отвечала хозяйка.
– Китайский сахар, – дополнил тот же гость-истолкователь.
– Облепиха, леденец, – прошептал несколько раз Дутиков, чтобы не забыть эти слова, назначенные им для сборника.
Хозяйка, между тем, каждое блюдо приправляла просьбою кушать и даже часто сама прикладывала на тарелку гостя, увеличивая взятую им порцию вдвое и втрое.
Такое внимание Дутиков толковал иначе, чем оно в самом деле было, а это было чистое сибирское угощение, и его должно уважать, им должно дорожить, потому что это единственный оставшийся образчик русского гостеприимства, перешедшего и предание, – гостеприимства без всякой цели, кроме желания угостить.
После обеда Дутиков холодно раскланялся и вышел.
Едучи домой, он обдумывал план своих дальнейших действий. Дорога его лежала через площадь: по сыпучему песку, на котором стоит город Троицкосавск, едва тащила экипаж его не очень сильная пара лошадей; вдруг он увидел бегущего через площадь толстого человека, за которым гнались два хромых инвалида; плащ убегающего развевался по воздуху, инвалиды уже начали отставать, но один из них, более хромой, сделал необыкновенный прыжок, успел вцепиться за плащ и упал, повисши на нем. Толстяк, по-видимому, человек очень сильный, тащил его несколько сажень, потом отстегнувши крючки плаща, оставил его в руках преследователя, а сам скрылся в переулок.
– Кто это бежал? – спросил Дутиков у кучера.
В небольших городах кучера знают не только всех жителей, но и всех собак.
– Это доктор Ф., – отвечал кучер.
– Что с ним за история случилось?
– Верно, кого-нибудь уморил.
Экипаж проехал, и это загадочное происшествие выехало из памяти Дутикова, в которой теснились другие воспоминания.
На квартире человек доложил ему, что был доктор Ф.
– Доктор Ф? Давно?
– Поутру, а вот к вам записка.
Дутиков сорвал облатку, и удивленным глазам его представилось женское писание, тут и там обрызганное каплями слез или воды, распознать было нельзя.
Дутиков читал, едва разбирая:
«Милостивый государь Михайло Михайлович, извините, что «я к вам пишу», но это необходимо, чтобы уверить вас, что вам вероятно, на нас и на маменьку уже что-либо наговорили, что вы сказали так маменьке, что это все неправда.
Марфа Слесарева».
– Боже мой! – воскликнул Дутиков, – что это за галиматья, что я сказал этой женщине? – право не помню – и дочка решилась писать! Однако же должно быть преинтересное существо, поеду завтра, извинюсь собственно для того, чтобы видеть Марфиньку.
– Ну, что, убрался кузнец? – спросил он слугу.
– Приходили спрашивать, где кузнец, – тут никакого не оказалось.
– Что ты врешь? А кто же это чем свет стучит?
– Не знаю-с.
– Ступай же и узнай хорошенько.

V

Чтобы рассмотреть морскую воду, надо зачерпнуть ее в стакан или взять каплю, т. е. отделить совершенно часть от целого и потом уже рассматривать, в тени, на солнце, весить, мерить, пробовать на вкус, наводить на нее микроскоп; одним словом, изучать предмет, как вам угодно, по не опустить из виду ни одного атома взятого вами целого. Точно так и в океане житейском, чтобы рассмотреть каплю его, человека, – надо его, подобно морской капле, отделить совершенно от моря; но так как для этого нужен довольно большой стакан, остается одно средство – рассматривать эти капли, когда они отделяются в провинцию. О, там человек виден насквозь, и виден всегда. В столицах вы его замечаете тогда только, когда он какою-нибудь услужливою волною выносится па поверхность, да и тогда он, мгновенно пронесенный мимо вас, теряется во множестве.
Никто, впрочем, из столичных жителей не жалеет об этой безызвестности, напротив, всякой считает свое положение весьма выгодным. «Здесь, – говорят столичные жители, – никто не обращает никакого внимания, на мой образ жизни, на мои привычки, на мои занятия». И напротив, случайно заброшенные в провинцию, вздыхая о столице, проклинают свою жизнь, говоря: «Здесь каждый шаг на виду, что ни сделаешь, что ни скажешь, с кем ни познакомишься, – все это известно в городе, па все обращают внимание... это просто невыносимо».
Задача легко разрешается числом жителей столицы и провинции, и не стоило бы о ней говорить, если бы она не служила вернейшим мерилом нравственного состояния человека. Надеемся, что этих строк достаточно для объяснения причины, которая заставила автора повести начать ее в самой отдаленной провинции. Попросив в этом извинения у читателя, внимание которого обращено на такую глушь и далее, приступаем к описанию событий третьего дня пребывания героя нашей повести в Троицкосавске.
День уже начинал рассветать, а Дутиков еще не ложился. Вчера, отправляясь из квартиры, он в справедливом попечении господина о слуге, придумал своему Дормидону занятие, чтобы тот не скучал и не портился от праздности: приказал ему разрезать книгу, и тот в течение дня разрезал се почти до половины. Дутиков уже дочитывал, лежа в постели, разрезанные листы и давно дочитал бы их, если бы его не отвлекло частое снимание со свечи, – это был еще век сальных свеч, тот век, в который доктор Горрисон назвал сумасшедшим человека, мечтавшего обратить сало в воск!
Сначала Дутиков досадовал, что Дормидон не разрезал всей книги, я потом был доволен этим, потому что имел достаточную причину остановиться и заснуть.
Лишь только он математически устроился для вкушения покоя, как известный уже стук раздался с прежнею силою и несносностью. Дутиков послал тысячу проклятий стуку и городничему, который был у него вчера вечером и уверил, что возле его квартиры нет никакого кузнеца.
Может быть, читатель упрекнет повествователя за то, что он пропустил это посещение городничего, тем более, что тот хотел сообщить подполковнику какую-то важную новость. Для устранения этого упрека должно сказать, что городничий имел принятое раз навсегда правило: носить к приезжим важным лицам по одной новости и день.
– Уличу же я тебя, – сказал Дутиков так злобно, как подобало человеку, расположившемуся спать и принужденному снова бодрствовать. Разбудив Дормидона и казака, он отправился, ведомым звуками предполагаемого молота кузнеца.
Звук этого привел их к соседней избушке; казак отворил дверь и посторонился, чтобы дать пройти Дормидону. Дормидон но своей обязанности принял направление к воротнику шинели барина: таким образом, Дутиков очутился впереди отряда, лицом к лицу изумленной старухи, которая только что подняла огромный деревянный пест с железным концом, которым что-то толкла в чугунной ступе.
– Что ты делаешь, старая ведьма?
– Чай толку, ваше благородие!
– Ваше высокоблагородие, – поправил старуху Дормидон.
– Как чай толчешь?
– Вот как.
И старуха, успокоенная видом людей, которых приняла сперва за полицейских или таможенных чиновников, начала крепко бить пестом в ступе.
– Стой! – скомандовал Дутиков, – покажи твой чай.
Старуха вынула из ступы и подала кирпичного чаю, который старалась разбить в ступе.
– Разве это чай?
– Чай, ваше благородье – высокое!
– Для чего же ты его толчешь?
– Для того, чтобы сварить.
– И ты толчешь каждое утро?
– Утром, днем и вечером; у нас, батюшка, это главная пища,
– Ты ведь здешний, – спросил Дутиков казака, – чай ли это?
– Точно чай, ваше высокоблагородие, только, кажется, слепой.
– Как слепой? – спросил изумленный Дутиков.
– Шойда, – отвечали утвердительно.
Дутиков махнул рукой, видя, что опять попал в лабиринт сибиряцизмов.
– Что ты, собака, – закричала старуха на казака, – откуда мне взять слепого-то чаю? Да я его и сроду-то не пивала: я ведь слава Богу ношу крест на вороту... Онамеднясь у свата Выжиги я до зимнего Миколы, с обожданьем взяла хромой чай: три клейма на нем было.
– Вот, старуха, и напрасно божишься, – сказал казак, – на целом-то кирпиче бывает только два клейма, а на хромом-то, т. е. на трех четвертях кирпича, может быть только одно клеймо, а ты уж и три закатила... Признайся лучше, что слепой был?
– Тише! – скомандовал опять предводитель ночного набега на старуху, начинавший догадываться в чем дело, – нам нет надобности, с таможенным клеймом или без клейма был чай, а вот, старуха, ты мне не даешь спать своим несносным стуком.
– Что вы, батюшка, ведь я ночью-то не стучу, а утром.
– У тебя утро, а у меня ночь... на вот тебе на чай! только стучи где-нибудь подальше от моей квартиры. Марш!
– Глупость какая! – думал Дутиков, идучи на квартиру. – Да не этот ли стук в здешнем крае я принял за стук кузниц и написал об этом статью, которая, верно, уже напечатана?.. Ну кто бы мог подумать, что тут толкут чай? И этот чудак, городничий, подтвердил мое замечание. Вот и собирай сведения на месте.
Однако же, сколько ни беспокоила Дутикова ошибка, в которую он впал нечаянно, он вскоре уснул сном всех литераторов, сладким и продолжительным сном.
Дутиков проснулся поздно, что узнал он не по солнцу, которое было закрыто тучами, а по часам, пробившим двенадцать.
Первым звуком, который он произнес, было: «Ах!»
Первым словом: «Проспал!»
Вторым звуком: «Эй!»
Вторым словом: «Дормидон!»
– Был кто-нибудь?
– От купца Слесарева присылали за вами экипаж.
– Присылали? Что ж это значит?
– Не знаю-с.
– А знаешь ли ты, что мы будем сегодня есть?
– Вас просили кушать к г-же Размазиной.
– Не поеду, – вскрикнул Дутиков с таким выражением в голосе чего-то необыкновенного, что Дормидон спросил барина:
– Почему же, сударь?
– Разве не видишь, какая погода?.. впрочем, что за объяснения, и к чему ты спросил?
– Писарь от Размазина приходил... приказал доложить, что будут ждать.
– Как? Писарь?
– Точно так: он служит под начальством г. Размазина. – Размазина и послала его с приглашением.
– Кто же тебе это рассказал?
– Он сам.
– Хорошо. Есть здесь трактир? 
– Трактиров нет уже от самой Казани.
– Как? Где же ты брал кушанье в городах?
– Присылали добрые люди.
– А деньги?
– Денег-с они не брали, – отвечал Дормидон застенчиво.
– Здесь не смей этого делать; заведи свою кухню, пошли купить теленка я прочее, что нужно.
– Сегодня уже не успеть приготовить обеда.
– Правда... Сегодня приготовь что-нибудь закусить.
Разговоры такого рода, как известно, ведутся во время завтрака и одеванья. Кончивши все это, Дутиков не мог, по принятому обычаю, удержать при себе собеседника, и тот вышел.
Дутиков был из тех многочисленных людей, которые никак не могут оставаться без какого-нибудь развлечения; занятий он еще не имел; читал всегда только на сон грядущий; гулять нельзя было по причине дурной погоды. Дутиков походил по комнате, пропел какую-то арию, побарабанил по стеклу, посмотрел на улицу, где не было ни одной души.
– Трубку! – закричал он.
Что он думал или ничего не думал – неизвестно; но около трех часов Дутиков все еще зевал и потягивался, выкурив несколько трубок.
Наконец настала пора обеда. Надо было чем-нибудь распорядиться. Он кликнул казака, присланного к нему для посылок, и спросил:
– Можно ли достать что-нибудь на рынке из съестного?
– На толкучке нынче я видел только несколько возов с яблоками.
– С яблоками, – вскрикнул Дутиков, – что ж, и прекрасно! Можно испечь, сделать компот и т.д. Главное, что я вовсе не предполагал здесь яблоков. Вот деньги, иди и купи, да скорее.
Рынок, как и все в маленьком городе, был недалеко; казак вскоре возвратился. – Дутиков увидел его в окно; за ним шел крестьянин и нес на плече полный мешок.
– Купил?
– Купил-с мешок.
– Как мешок, мешок яблок?
– Точно так, заплатил полтину медью.
– Неси, неси сюда, посмотрим, полакомимся, давно не видал я яблоков.
Внесли в комнату мешок, развязали его, и изумленному Дутикову предстал, совершенно неожиданно, во всем грязном виде картофель.
– Это картофель!?
– Да-с... мы по-простому называем яблоками.
В это время герой наш получил письмо следующего содержания, по известном титуле.
«Вы Русский, и я тоже: вот мое право обратиться к вам в положении самом критическом, я не могу описать его, могу только рассказать и потому имею честь надеяться, что вы меня посетите. Я был у вас вчера и не застал, сегодня я не могу выйти со двора».
– По обычном заключении подписано – Ф.
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(...) На всем прекрасном континенте, (...) называемом Сибирью, есть только одно место, самое не прекрасное, это именно – место нахождения города Троицкосавска и его предместий, Кяхты. Окруженное голыми песчаными горами, оно ничто иное как песчаная насыпь, по которой едва струятся два ручейка; один из них носит название Кяхты, а другой, по шерсти, Грязнухи, тогда как по обе стороны этого места текут две прекрасные реки – Чикой и Селенга, с обширными, лежащими по берегам их равнинами; также не далеки несколько меньшие реки Джида и Киран. Но дело в том, что все эти реки вытекают с китайской стороны, и будто бы основатель торгового города с Китайцами, зная хитрость этого народа, боялся, что они в немирное время могут отравлять воду, текущую от них, и потому выбрал речку, текущую к ним. Справедливо ли это предание – не знаю; верно только то, что по всей китайской границе Кяхта единственная речка, текущая из России в Монголию, а все прочие текут из Монголии в Россию или граничат между ними, все-таки вливая свои воды в последнюю.
После обеда, к которому рассчитанно ждали Дутикова, как это можно было предположить по подогретым блюдам и улыбкам хозяйки, герой наш, чувствовавший себя как-то не в духе, не в своей тарелке, вскоре раскланялся и вышел, чтобы навестить «почтеннейшего» доктора.
Он спросил у первого встречного:
– Любезный, где живет доктор Ф?
– Что вы сударь, – отвечал встречный, – шутить изволите – не знаете квартиры доктора, вот она.
И он недоверчиво указал на довольно новенький, но недовольно отделанный домик.
Дутиков постучался в калитку, за неимением звонка.
– Никого нет дома, – отвечал ему охрипший голос, явно обнаруживавший расстройство инструмента, который произносил слова.
Дутиков пошел прочь, не зная, что подумать о докторе, приславшем к нему приглашение.
– Ради Бога, полковник, – раздался над ним усиленный шепот, – извините, пожалуйста!
И Дутиков увидал над собой висевшую из окна фигуру доктора, с которой отчасти был знаком.
– Здравствуйте, – сказал полковник. Но ответа не было.
Фигура доктора, видимо, наливалась кровью и делала страшные усилия, чтобы некоторую часть свою ввалить обратно во внутренность окна.
Дутиков понял, в чем дело: он бросился к калитке и начал сильно стучать.
– Говорят, что никого дома нет, – отвечал ему тот же расстроенный инструмент.
– Отоприте, отоприте, – кричал Дутиков, – ваш хозяин падает из окна.
– Как же, – шептал инструмент про себя, – хозяин сидит за печкой. Нет никого! – закричал он громко.
Фигура доктора между тем боролась в напрасных усилиях сделать перевес на сторону ног, бывший на стороне головы по случаю неосторожного движения доктора к ожидаемому гостю, и только благодаря силе рук, ухватившихся за подоконник, держалась еще на воздухе, готовая слететь на улицу.
– Скажите ваше имя, – пропищал тонкий голос из-за доктора.
Дутиков сказался.
И, впущенный, стремглав бросился в мезонин. Изо всей огромной фигуры доктора он увидел только одни его ноги, на которых лежала упавшая ничком тощая женская фигура.
Как ни опасно, и в тоже время как ни смешно было положение Ф., Дутиков однако же спокойно принялся за дело и вскоре успел освободить доктора.
Когда же все было приведено в порядок, Ф., усадил своего гостя, изъявляя ему искреннюю благодарность за посещение и за спасение, сказал торжественно:
– Полковник! Вы спасли жизнь мою, – спасите мою честь!
– Что такое, – спросил с участием Дутиков, – угрожает вашей чести? Расскажите, пожалуйста, и будьте уверены, что я приму всегда справедливую сторону всякого...
– Всякого, – перебил иронически Ф. – Да, вы правы, оставив так безрассудно в молодые годы столицу, я добровольно втиснул себя в толпу и заслуживаю быть всяким.
– Помилуйте! – возразил Дутиков, – я вовсе не желал вас обидеть и извините, если выразился неприятно для вас, но согласитесь, что мы в первый раз видимся и почти знаем друг друга.
– Нет, полковник, не в первый, – во второй раз мы видимся, но вы не обратили на меня внимания, когда я поставил себе за честь явиться к вам. Да, я тотчас понял, какое расстояние разделяет нас: вас – петербургского жителя и меня – жителя Кяхты!
– Разделяло, – возразил Дутиков, желая дать шуточное направление разговору, – разделяло почти семь тысяч верст, но теперь я возле вас и подаю вам руку: извините, тогда я торопился.
– Не шутите, полковник! – сказал Ф. грустно, – Тем ли бы я был теперь, если бы жил в столице, продолжал учиться, поддерживал бы связи и, может быть, не был бы...
– Ручаюсь вам за одно, – перебил гость, все старавшийся шутить, – ручаюсь, что вы не были бы так здоровы, как теперь.
– Так толст, хотите вы сказать... Поверьте, что эта толстота болезненна: это преобладание тела над душой; это следствие годов, проведенных в праздности, в бездействии, в отчаянии... Что сделаешь в этой глуши, какой полет дашь душе... Кто поймет голос ее здесь, в этой пустыне?.. Да, «я умер бы здесь, чтобы там воскреснуть!»
– Утешьтесь, доктор, я понимаю ваше отчаяние, ваше положение, но есть, воля, которая выше нашей воли; никто не может в жизни располагать собой.
– Нет, я располагал собой: я добровольно изгнал себя, я был разочарован, я слишком рано начал чувствовать горе жизни, я думал, что, удалившись от предметов, терзавших мою душу, успокоюсь, забуду их. Наконец я удалился, погреб себя заживо и обрек на вечное страдание.
– Зачем же было жертвовать собой без пользы?
– Без пользы? Нет с пользою: я остался верен своим правилам, я не показал другим, что может сделать человек с твердою волею – может удалиться и не отвечать перед потомством за потворство бездарности.
– Позвольте, доктор, эти общие места должны же относиться к какому-нибудь одному классу... неужели вы находили нашу медицину в таком упадке?
– Нет, полковник, я должен бы был предупредить вас сначала, что я медик по званию только – по душе я поэт, и представьте мое положение, когда душа моя издает небесные звуки, на бумаге я должен писать рецепты!
– Кто же принуждает вас оставаться в звании, к которому вы не чувствуете признания?
– Сначала обязанность: я должен был прослужить шесть лет за мое воспитание, потом, может быть, привычка или то, что в эти шесть лет я отстал от времени.
– Вот видите ли, что и нельзя располагать собой.
– Но я мог бы еще остаться в заведении или остаться в Петербурге, если бы не некоторые огорчения... несправедливость... непризнание во мне дарования…
– Надо было прибегнуть к терпению.
– Терпение – не моя добродетель.
– Но что прошло, того не возвратить... Вы были полезны отечеству на своем поприще – не всякому и это дается.
– Я был полезен? Напротив, я вовсе не хотел заниматься этою противною «латинскою кухнею» – и не раскаиваюсь.
– Вы создали что-нибудь, доктор? Приятно слышать, если удостоюсь вашей доверенности.
– Ах, полковник, этого-то внимания и жаждет душа поэта... Но прежде я буду просить вас о защите моей «угнетенной невинности»... Я уже дал вам понятие о жажде, томящей меня в этой пустыне, о жажде сочувствия к прекрасному, к изящному, которого я не встречал здесь ни разу и которого тем более требовала моя поэтическая душа... и вдруг, представьте себе мою радость, вдруг посреди здешних скучных дам является юное, пылкое существо с полным сознанием всего изящного, с полною к нему любовью, – и, увы, сочетанная с самым прозаическим существом. Она томилась одинаковою со мною жаждою... Скажите, могли ли мы чего-нибудь опасаться, предаваясь общим поэтическим стремлениям, без всякой тени укоризны?.. Но порочная душа супруга нашла возможность придраться к нашему поведению и дать волю самой бешеной ревности.
– Он застал вас на коленях перед своею женою? – лукаво заметил Дутиков.
– О, вы уже знаете эту историю? В нашем городе не нужно газет... на коленях? О, если бы даже это была и правда, разве предосудительно преклоняться перед прекрасным?
– Совсем нет, но не ловко быть преследуемым из-за прекрасного и потерять плащ.
– И эту выдумку вам сообщили!
– Это я сам видел.
– Ну, вот, судите же, какая исступленная ревность! Представьте, до чего она может дойти: ведь он может мне повредить в общем мнении.
– Чем же я могу быть вам полезным?
– О, об одном умоляю вас: покажите мне расположение.
– Очень рад.
– Может быть, я и не стою этой чести.
– Помилуйте!
– Да, я фат, Сибиряк, толстяк, медик – все против меня; но узнайте меня ближе, и я надеюсь, что вы что-нибудь откроете в этом сибирском руднике.
– Уж один ваш вкус – чистое золото; я уже слышал много лестного о Вере Петровне.
– Кланяюсь!.. Итак, одно ваше близкое знакомство может спасти меня от преследования: удостойте меня им.
– Повторяю, что очень рад, и тем более, что вы в свою очередь можете оказать мне еще большую услугу.
– Говорите, говорите! Готов на все.
– На первый раз я попрошу вас объяснить мне, чем оскорбилась одна дама, которую я только спросил: «уверен, что вы живете в этой дали не постоянно, что...» Я хотел прибавить, что она ездит в Россию, на Нижегородскую ярмарку, – но она соскочила с места и ушла, хлопнувши дверью.
– Виноваты всему сибирицизмы, как я их называю. Здесь многие русские слова имеют другое значение.
– Я сам заметил это, даже встретил совершенно новые слова, и попрошу вас объяснить мне их.
– Начнем с вашего вопроса. Под выражением жить непостоянно что вы разумеете?
– Не безвыездно, временно: как же иначе это растолковать?
– По-сибирски, это значит изменять супружескому долгу.
– В самом деле! Ха-ха, ха! Но мадам Слесарева, которой я это сказал, должна бы понимать, что она уже старуха.
– Так вы были у Слесаревых?
– Да, был. Мне хотелось видеть блестящую звезду нашего горизонта, но увы, неожиданная туча помешала исполниться моему пламенному желанию.
– Что, вас интересует эта особа? Вы, вероятно, говорите о Марфиньке?
– Очень интересует. Говорят, что она хороша собой, богата... правда ли это?
– Она не дурна, и притом пребойкая... Что касается до богатства, то сундуки здешних богачей имеют совершенно тот же характер, как здешние горы: Бог знает, что в них сокрыто. Здесь нет русского обычая выговаривать приданое; что дадут, тем и должно довольствоваться; но надеюсь, вы не хотите на ней жениться?
– Говоря откровенно, почему же нет, если дадут хорошее приданое?
– Не советую... повторяю, что наперед не объявить, что дадут.
– Но если они богаты, можно положиться на совесть... как вы думаете?
– Одно советую, не торопитесь – время может все раскрыть.
– Знаете, что? Надо поехать к ним, благо есть предлог: извиниться, объяснить недоумение. Это будет первым приступом, а там посмотрим.
– Прекрасно! Не угодно ли, я ваш спутник. Мне же очень полезно показаться с вами в обществе.
– Поедемте через полчаса; будет в самую пору; между тем, доктор, хотя вы не любите своей медицины, а я начну говорить о ней.
– Вы хотите меня пытать?
– Не пугайтесь, один вопрос, скажите, пожалуйста, неужели нет средства против общей в здешнем крае, как я заметил, болезни женщин конвульсий в челюстях.
– Конвульсий в челюстях? Я этого не заметил.
– Что вы? Разве вы очень близоруки? Мне вообще нравится тип здешней женщины, это смесь монгольской, породы с финскою – но лишь я начну всматриваться в хорошенькую, как и увижу, что у ней беспрестанно дергает челюсти; я об этом сделал много заметок в своих записках.
– Это, может быть, влияние вашего взора?
– Нет, кроме шуток, это серьезный факт. Вы, летаете своею фантазиею всегда в поднебесье и не видите, что делается на земле, а вот вам случай представился: изучите эту болезнь, отыщите против нее средство – вы новый Дженер, Ганеман и проч.
– В самом деле, полковник, я слышу от вас об этом впервые,
– Уверяю вас, что я в этом не сомневаюсь; правда, я не расспрашивал ни разу, но видал тысячу раз. Да вот, перейдемте в нижний этаж и будем смотреть в окно – как раз пройдет женщина, у которой дергает челюсти.
И собеседники поместились у окна.
– Что это за процессия? – спросил Дутиков, увидав длинный ряд едущих телег с поставленными на них деревянными клетками, в которых заключались свиньи.
– Это свиньи, которых возили на продажу китайцам.
– Большой же им почет здесь; точно в каретах едут, и как чинно сидят. Редкий поезд, в первый раз вижу.
И он расхохотался.
– О, эти картины, – грустно заметил Ф., – мне надоели.
– Смотрите, смотрите, – закричал Дутиков, – вот идет женщина с конвульсиями.
– Она что-то ест?
– Как ест? У ней в руках ведро. Чем же она кладет в рот пищу? Подзовем ее.
Женщина подошла. Дутиков изумился: челюсти ее стали неподвижны.
– Ты здорова, милая? – спросил он.
– Здорова. Совершенно здорова.
– И тут у тебя ничего не болит? – Спросив это, он взял ее за подбородок.
– Нет.
– Нет этакого невольного движения, как бы дерганья?
– Нет.
– Странно. Ступай, милая.
Женщина только что пошла, как челюсти ее пришли в движение.
– Стой, стой! – закричал Дутиков. 
Но баба, заключив, что тут что-нибудь не просто, прибавила шагу и ушла. Между тем доктор хохотал до обмороку.
– Что с вами?
– Понял, понял! – кричал тот, не могши удержаться от смеху.
– Что понял?
– Понял ваши конвульсии.
– Что же такое?
– Это здешнее обыкновение жевать беспрестанно лиственничную топленую смолу, или, как называется здесь, серу.
– Зачем же они ее жуют?
– Это привычка; притом утоляет жажду, очищает зубы; а щелканье серы на зубах – забава.
– Это стоит толченья чаю, – шептал про себя с досадою Дутиков, – опять надо вычеркнуть из записок... я даже писал об этом в Петербург.
– Но поедем! – сказал он громко.
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Женщина, как уже тысячу раз сказано, – цветок. Как он был выращен, в тени ли, или на свете, тщательно ли за ним ухаживали, или часто его забывали, – все это имеет влияние на развитие и красоту цветка... но поговорим лучше об этом милом предмете без сравнений, положительнее. У нас женщины получают три главных, по своему резкому различию, направления. Одно воспитанницы учебных заведений, особенно учрежденных правительством, вносят в наш общественный быт – это религиозные, ясные и твердые понятия, любовь к порядку, к правильной жизни, к занятиям, и особенно к занятиям полезным, к числу которых должно отнести важную статью – разумное, т. е. с полным знанием дела, внимание к детям и попечение о них. Другие, которые воспитываются дома, по началам, не приведенным в систематическую ясность, но избранным но влечению каждого родительского сердца, вносят в общество, из прекрасного, главное – любовь к семейной жизни, к домашним увеселениям и практическое знание хозяйственной части, сколько необходимой, столько же и прекрасной части, которой не отдают должной важности потому только, что редко кому случается испытывать ее отсутствие, и это служит ясным и неопровержимым доказательством правильности развития и направления домашнего воспитания. В этом случае хозяйственную часть можно сравнить с часами: мы все так привыкли к этому полезному и хитрому применению механизма – к разделению и определению времени, что считаем его вещью самою обыкновенною; но кому случилось, по какому-нибудь несчастью, хоть бы, например, карточному, остаться без часов, тот только вполне ценит эту необходимую в жизни вещичку. Отличительную и милую черту домашнего состояния составляет также скромность, основанная на неуверенности, следствии недостатка средств этого воспитания или часто родительской беспечности, недостатка собственного образования... Третий разряд, самый неутешительный, – это отсутствие всякого воспитания. В отношении понятий, условий общежития, приличий и даже успехов в обществе, женщинами при этом воспитании руководит один только инстинкт и большая наглядность, потому что они с раннего возраста вступают в общество, и никакая завеса не скрывает от них всех его тайн.
К последнему разряду принадлежала Марфинька Слесарева. Она не была красавицею, но в ней была видна чистая порода: правильные черты, рост более чем средний, развитие форм, свободные движении придавали ей особенную прелесть, разумеется, озаренную самою яркою, утреннею молодостью. Кроме того, она одарена была природным умом и бойким даром слова, принявшим резкое выражение от необходимости защищаться и отражать нападения, – но у ней было доброе, любящее сердце. Китайцы, которые здесь с Русскими составляют одно общество и по торговым делам от скуки ежегодно между собою сталкиваются, говорили о ней на употребляемом или ломаном русском языке: «языка у ней шило; а сердце меда!»
Дутиков, после нескольких свиданий с Марфинькой, по контрасту ли ее с мадам Размазиной, или по редкости подобной встречи, нашел ее вполне прекрасною, восхищался ею: ее наружностью, умом, и особенной наивностью, и любознательностью, которой едва мог удовлетворять, отвечая на расспросы о Петербурге, России, Европе, европеизме и т. и. Даже часто затруднялся в ответах, потому стал в доме Слесарева беспрестанным гостем, с которым уже не церемонились. Однажды Марфинька повела разговор прямо на женитьбу. Она спросила:
– Когда вы женитесь?
– Как только буду иметь счастье понравиться той, которую уже избрало мое сердце.
– А, у вас есть суженая?
– Посреди таких прелестей, какие нашел я здесь, трудно сохранить свою свободу... но кто согласится оставить родину, родных и уехать со мною Бог весть куда?
– Отчего же? Найдутся охотницы.
– Вы думаете?
– Даже уверена... Ваша будущая жена, – прибавила Марфинька, заметив, что зашла немного далеко, – ваша жена будет называться госпожа Дутичиха, как-то не ловко выговорить?
– Отчего ж не Дутикова?
– Ах, в самом деле... но ведь у нас называют Петушиха, Наквасиха, Игумниха?
– Это ваше местное наречие; оно неправильно – по-русски должно называть: Петухова и т.д. – Я также заметил, что здесь некоторые мужские фамилии, вместо единственного числа, произносят во множественном, например: Островских, вместо Островский, Сизых, вместо Сизый, и т.п.
– Да, вот вы приехали нас просмехать.
– Не просмехать, или не насмехаться я не охотник: а это встретилось в разговоре, и притом, если позволите, мне очень приятно показать вам наши некоторые отступления от русского языка. Может быть, вы поедете в Россию, и вас там иначе будут понимать...
– Благодарю вас, я очень этому рада, – сказала Марфинька, но, желая навести разговор все-таки на интересовавшую ее женитьбу Дутикова, она вдруг спросила:
– Скажите, подполковник, если вы женитесь – жена ваша будет подполковница?
Не отвечая прямо, Дутиков отделался шуткою.
– Она будет, – сказал он, – моею полковою командиршею. Дай Бог, чтобы это был, что называется, отец-командир, милый и добрый начальник.
– А я думаю, приятно было бы получить такой полк! – перебила Марфинька, вперив прямо свои прекрасные взоры в стоящий перед нею полк, который вздрогнул от этого взгляда.
– Вы думаете? – заметил вкрадчиво Дутиков, – Что ж, вам стоит захотеть.
– Взаболь? – вскрикнула Марфинька, на своем сибирском языке, но, останавливаемая уже несколько раз своим милым учителем, она поспешила выразиться яснее.
– В самом деле? – повторила она: – Так я хочу, непременно хочу!
Шаг сделан решительный. Мы, разумеется, не привели длинных, предшествовавших этой сцене обстоятельств, которые уже достаточно сблизили героя и героиню нашего рассказа. За всем тем однако же Дутиков не был приготовлен к такой положительной развязке, тем более, что он ничего не узнал насчет главного вопроса – приданого и потому постарался отретироваться общими местами и шутками.
Назавтра он спокойно сидел в своей квартире, рассматривая некоторые китайские вещицы, которые успел уже приобрести в Кяхте, как поспешно вошел к нему доктор Ф.
– Я спешил вас поздравить, полковник!.. Итак, вы решились?
– С чем? На что?
– Вчера вы сделали предложение Марфиньке Слесаревой, и она его принимает.
– Как, полноте! Я шутил.
– Как шутили? Она серьезно передала родителям ваши слова, и по этому случаю был уже семейный совет.
– Полноте!
– Уверяю вас. Ожидайте депутации, которая явится благодарить вас за сделанную честь.
– Быть не может!
– Непременно; решено – предложение наше принять.
– Браво! Ну что ж, и прекрасно! А решено сколько дать приданого? Я не беру меньше миллиона.
– Я уже вам говорил, что здесь о приданом не рядятся.
– А я тотчас предложу этот вопрос депутации, если она явится.
Действительно, явились вскоре старик Слесарев с братом и еще одним родственником.
Они, по старому обычаю, помолились Богу, потом обратились к хозяину с речью, вероятно, заранее приготовленною.
– Ваше высокоблагородие! – начал старик.
Полковник перебил его:
– Пожалуйста, садитесь, почтеннейший!
– Ваше...
– Сделайте милость, без титулов, ну, как ваше здоровье?
– Слава Богу, вашими молитвами, но позвольте; ваше...
– Очень рад, здоровы ли ваша супруга? Дочка?
– Позвольте, позвольте, – возразил старик настойчиво...
– Сделайте одолжение, – отчаянно перебил Дутиков... – Не прикажете ли чаю...
Но усилия его замять речь Слесарева истощились, и тот начал громко:
– Вы удостоили наше семейство неожиданной чести...
– Какой-с? – холодно спросил Дутиков, и старика ошеломил этот вопрос.
– Вы удостоили наше семейство, – снова начал он уже не твердо, заикаясь.
– Я не имел счастья ничем особенно вас удостаивать, но, если вы намерены говорить о моем некотором объяснении, которое было между мною и вашей дочерью, я очень рад, если это заслуживает вашего одобрения, только, милостивый государь, я должен прежде всего вам доложить, что мы живем в веке самом положительном.
– В каком-с, позвольте спросить, я, может, не расслышал.
– Положительном, т. е. каждое начинание должно прежде объяснить, чтобы не было после никаких недоразумений... Например, извините мою откровенность, я желаю знать, сколько вы дадите приданного за дочерью? 
– Милостивый государь, – отвечал гордо старик, – дочь моя не товар, и торговаться об ней не намерен, у нас этакого и заведения нет; мы даем детям своим все, что можем, но наперед об этом не говорим. Итак, извините, если бы я знал это прежде, я бы вас не беспокоил. Прощайте!
– Позвольте, позвольте! – закричал Дутиков, который, как уже мы имели случаи заметить, принадлежал к многочисленной породе людей, не умеющих выдерживать...– Позвольте, вам должно знать, что я человек небогатый, следовательно, дочь ваша, чтобы не нуждаться даже в необходимом, должна же что-нибудь получить от вас.
– Она получит все, что ей следует, но повторяю, что это не торговля... 
– Я также не торгуюсь, но желал бы знать, чтобы потом не раскаиваться.
– Чтобы не раскаиваться потом, лучше отказаться теперь... напрасно только вы начинали.
– Я не отказываюсь от своих слов, но согласитесь, что разъяснение необходимо.
– Но как я ничего не могу вам разъяснить, так имею честь откланяться.
– Позвольте, еще два слова, может быть, я могу положиться вполне на вашу любовь к своей дочери, на ваше великодушие, которому, при ваших средствах, вы можете вполне предаться...
– Я не враг своему детищу, если дочь моя пришла вам по сердцу, и, если это состоится, мы вас не оставим, будьте благонадежны.
– Если так, если вы даете мне слово, что будете помогать нам, я скажу вам откровенно, что мне ваша дочь очень нравится и я почел бы себя очень счастливым...
Доктор, сидевший все время спокойно, сделал в эту минуту движение, Дутиков продолжал:
– Я почту себя вполне счастливым, если вы изъявите свое согласие...
Доктор еще более задвигался.
– ... свое согласие на наш брак.
– На это, конечно, есть воля Божия, – заметил смиренно старик Слесарев, – я совершенно согласен на этот брак.
Вследствие такой, несколько неожиданной развязки полились вместе с поданным шампанским взаимные поздравления, обниманья и целованья.
Подполковник Дутиков и старик Слесарев с компанией расстались нареченными родственниками и друзьями.
Оставшись наедине с доктором, Дутиков спросил его:
– Ну что, как вы об этом думаете?
– Сказать вам откровенно?
– Ну да,
– По моему мнению, вы очень поспешили дать свое согласие.
– Как мое согласие? Я должен был получить его согласие.
– Он уже давно согласился; вам следовало бы настаивать на одном, на определении приданного.
– Но он обещал сделать все, что может, он обещал помогать нам.
– Он и будет посылать вам по ящику чаю к праздникам.
– Как так?
– Да так... Вот я, например, лечу целый год в доме, всех от мала до велика, – и что ж, ящик чаю к Рождеству, другой к Пасхе – и все тут.
– Но это другое дело.
– О, поверьте, все равно; они так высоко ценят свои ящики, что еще не к всякому празднику и посылают.
– Впрочем, дело нельзя сказать, чтобы совсем было кончено; я еще переговорю с ним хорошенько.
– Не увлекайтесь только; держитесь крепче главной цели.
– Да, но заметили вы, что он при первом возражении готов был отказать?
– Это уловка.
– А если откажет? 
– Не большая потеря.
– Как? Вы думаете; разве вы ничего не находите привлекательного в Марфиньке?
– Особенного ничего.
– У всякого свой вкус: по-моему, это прелестное создание.
– И без приданого?
– Ну. оно было бы не лишним – уж теперь такой век. А нет ли здесь свахи, которой бы можно было поручить эти переговоры.
– Нет, здесь им нечего делать, потому что повторяю, никто не рядится о приданом.
– О. здесь, верно, еще невесты сами по себе имеют значение.
– Да, как во всякой стране, где больше мужчин, чем женщин.
Оставшись один, Дутиков задумался, потом сказал сам себе:
– Да, это не так легко, как я полагал. Приданое нужно доставать, имевши свой запас, точно так, как золото добывается золотом, или чтобы выиграть значительный куш в карты, надо иметь столько, чтобы против него поставить. К тому же надо иметь железное сердце, не таять от пламенных взглядов, не сдаваться на сладкие речи... А я? Я почти влюблен в эту милую дикарку и, если не решусь жениться на ней без приданого, то только по убеждению обстоятельств и требованию времени... Не имей я ничего в будущем, не будь мне только тридцать лет, я давно сдался бы этому изменнику.
Он ударил себя при этом по сердцу, и оно еще шибче забилось и заныло.
– Неугомонное, – сказал Дутиков, – просится на Нижнюю плотину.
И, послушный этому баловню, он поехал на Нижнюю плотину к Слесаревым.
Посещать их стало его потребностью, которой он жертвовал даже некоторыми своими занятиями.
Общество в доме Слесаревых составляли несколько молодых дам и девиц, подруг Марфиньки; мы назовем из первых только Анфею Степановну, истую сибирячку, потому что Дутиков много обязан ей обогащением своего сибирского словаря.
Молодой и веселый Петербуржец удивлял своих собеседниц рассказами большею частью комическими, про свои встречи во время путешествия, про Александрийский театр, про нашего комика – Мартынова. И раз, когда Дутиков, одушевясь воспоминаниями, рассказал, как Мартынов играл мнимую Фанни Эльспер, и даже представил некоторые более разительные положения, все общество хохотало до слез.
– Ох, – воскликнула Анфея Степановна, – будь ты недаров, все болонюшки надорвала – до того хохотала, уж какое же у вас там есть зубоскалы.
– Да ведь на это нужен особенный талант, почтеннейшая Анфея Степановна, и упражнение: вот, может быть, и вы, если бы занялись, могли бы прекрасно сыграть какую-нибудь роль? А что, в самом деле, не составить ли нам к Рождеству благородный спектакль.
– Нет уж не тротортесь, Мнхайло Михайлович, не подъезжайте с этим, куда нам, вы же нас и  подымите на смешки.
– Помилуйте, мы этим только доставим удовольствие себе и обществу... или составим живые картины?
– Оборони Бог, нет уж нет, ни за что не соглашусь никакие личины надевать.
– Да ведь это не маскарад, – заметила одна из собеседниц, – а это благородный театр, на котором сыграть какую-нибудь комедию...
– Мушкарат или кометь, – перебила Анфея Степановна, – мне все равно; я помню, как здесь был театер-то, да на нем ни одна девушка не играла, и уж как Осип Кожевников, бывало, нарядится в женское платье, да набелится, да нарумянится, да тоненьким голоском начнет говорить, так вить истованиая девка, или Спиридон Корякин какого-то Филатку  разыгрывал – ну умора, никак не утерпишь, так и покатишься со смеху; а Петр Дурыгин разыгрывал какого-то молодого, парня, да куры строил Параше, так назывался Осип-то, ну вот так точно взаболь и подлиняете, да возьмете будь он Пронька, да как поцелует Осипа-то, а тот и глазки потупит, как будто девка и есть. Ах, они прокураты этакие, теперь вспомнить не могу без смеха, а тогда все безутешно хохотали, и господа так и хлопают в ладоши.
Иногда это общество ходило гулять по сыпучему песку Кяхты, по улицам китайского городка Маймаченя, по окрестным холмам, к ключику или источнику, находящемуся в версте от Кяхты, где есть небольшой сад, беседки и скамейки.
Идучи куда-либо, Анфея Степановна брала с собой своих дочерей, из которых одна особенно отличалась детскою резвостью, прыгала, бегала, мешалась в группу гуляющих, почему маменька часто ей кричала;
– Опря! Иди передом! – Или: Опря!  Иди путем!
По этой команде Евпраксия, так звали девицу, шла и тихо, и чинно.
Из чего Дутиков понял значение слов «путем» и «передом», но нашел нужным спросить одну из своих спутниц: почему Анфея Степановна называет дочь свою Опря?
На это ему отвечено:
– Потому что она мала еще: а когда вырастет, тогда будут называть: Опросинья Тишишна.
– А как зовут ее папеньку?
– Тит Поромоиыч.
– Так не лучше ли называть Евпраксия Титовна?
– А уж пора нам и воротится домой, – заметила Анфея Степановна, – уж пристала я слоняться-то.
– Ну, полноте, Анфея Степановна, рано еще, погуляемте.
В это время раздался благовест к вечерне.
– Ой, нет, нет, – закричала Анфея Степановна, крестясь, – уж звоняют к вечерням, а мне еще надомно опару изладить, да завтре мягких испечь, пораньше, хотим еще съездить по губы, вить мой муженек-то страх как любит губницу... прощайте, чицаньки, до повиданья, голубушки, – сказала она спутницам и пошла домой.
– Да позвольте, Анфея Степановна, проводить вас, – сказал Дутиков.
– Нет, нет, не протортесь, Михайло Михайлыч, сама дойду.
– Положим, что вы сами дойдете, в этом я не сомневаюсь, за всем тем лучше проводить вас.
– Уж какой вы  наянливый,  не  можно от вас отвязаться: проваливайте с Богом, вам дорога, а мне другая.
– Как вам угодно. Мое почтенье!
– И мое почтеньице-с, до повиданья. К нам милости просим!
– Ваши гости! – отвечал Дутиков, уже привыкший к местному обычаю непременно говорить при расставаньи: «к нам милости просим»! – и отвечать: «ваши гости!» Однако же и на этот раз он сделал приобретение по части изучения местного наречия: Анфея Степановна обратилась к Слесаревой с такою речью:
– Прощайте, Огрофена Степановна! За угощенье покорно благодарим.
– Не взыщите, Анфея Степановна, на предки милости просим.
– Ваши гости, уж  напрокучили, поди, вам.
– Что вы это, не в частом бываны вить.
Во время этого расставанья проходил мимо нашей гуляющей группы статный молодой человек, который вежливо поклонился дамам.
– А вот мне и спопутчик, – сказала Анфея Степановна.
– Разве он к вам идет? – спросил Дутиков, желавший продлить интересовавший его разговор с Анфеей Степановной.
– Да, он у нас стоит.
– Как это у вас стоит? – спросил Дутиков и, не получив объяснения, прибавил:
– А, а, понимаю он у вас живет...
– Да, он уж третий год кортомит у нас квартеру.
С этими словами Анфея Степановна удалилась.

VIII

Не будем описывать разных уловок и хитростей, которые употребляли Дутиков для того, чтобы получить Марфиньку с хорошим приданным, и Марфинька для того, чтобы как бы то ни было принадлежать Дутикову, – скажем только, что они оба на парусах юности, лавируя разными манерами, шли в одну гавань – гавань супружества, – и прибыли благополучно. Но, как известно каждому плавателю в огромном житейском море, корабль, рисующийся на его волнах, то выплывая на девятый вал, то падая к его основанию, со своими надутыми парусами, кажется, гораздо красивее, чем в тесной гавани, стоя бок о бок со своим товарищем. Это, конечно, потому, что в гавани можно его рассмотреть во всех подробностях и, пожалуй, заметить все повреждения, какие он получил, толкаясь о подводные камни, которых всего более в житейском море...
Герой нашей повести, прежде чем опустил «мертвый якорь» на дно «тихого пристанища», поближе и пристальнее вник в дело и понял, что надежды его на огромное приданое очень обманчивы; а потому решился скорее поднять паруса и выйти обратно в море.
Оказалось, что это не так легко сделать.
Но надо и то сказать, что сначала герой наш произвел сильное впечатление; а потом к нему до того привыкли; что начали требовать отчета в его поступках.
Когда он сделал прощальный визит семейству Слесаревых, вслед за ним вошли туда приходский священник и несколько почетных граждан – и Дутиков принужден был при них подтвердить свое предложение, выслушать подтверждение данного уже согласия, – и от совершения бракосочетания он отказался только уверением, что без позволения своего начальства не может вступить в брак, но что для скорейшего достижения этого блаженного дня он едет испросить дозволение и возвратится с ним на крыльях нетерпения, любви и прочая. В заключение он спросил нареченную невесту принять от него на память золотой якорь, символ верности и надежды, на котором был вырезан день их помолвки 1-го апреля 18** года. 
Восторженная Марфинька приняла подарок, целовала его и была совершенно уверена в том, что жених непременно через год приедет на ней жениться.
– О, гораздо раньше, – возразил он, – я буду ехать день и ночь, нигде не остановлюсь, в Петербурге займусь только одним, – испрошением дозволения и пущусь в обратный путь еще скорее, еще скорее...
– Ах Боже мой, я буду ждать вас безутешно, считать месяцы, недели, дни, часы, наконец, минуты и секунды.
– И я приеду гораздо раньше, чем вы разочтете.
Последовали обычные сцены расставания, проводин, пожеланий, слез и проч., с прибавлением остановки на таможенной заставе, где при разборе чемодана отъезжающего выпало несколько записок и черновых писем, которые непременно попали в руки кому-то из провожавших.
Случалось ли вам давимым во сне «соседком», как верит этому наш простолюдин, т. е. чувствовать себя под величайшею тяжестью вследствие прилива к голове крови, потом проснуться и, выйдя на свежий воздух, почувствовать себя необыкновенно легко? Это последнее удовольствие Дутиков постоянно испытывал на первой, второй и третьей станции от Кяхты, освободившись от тягостного бремени, которое добровольно наложил было на себя, увлекшись желанием помучить приданое.
– Боже мой! – думал он, – как легко в жизни сбиться с настоящего пути. Между мной и Марфинькой Слесаревой ничего нет общего: ни род, ни воспитание, ни понятия! Как бы я ее показал в Петербурге?
На четвертой станции он думал то же самое за самоваром: вдруг раздался звон колокольчика, и подъехал тарантас.
– Здравствуйте! – вскрикнул звучный голосок.
– Боже мой! Как это?
– Так! Тятенька и маменька сжалились надо мной и отпустили меня ехать с вами в Петербург.
Это говорила бросившаяся в объятия Дутикова Марфинька Слесарева.
– А я взялся проводить ее и сдать вам на руки живу и здорову, – прибавил мужчина, с которым Марфинька догнала беглеца.
В самом же деле рассмотренные записки Дутикова, выроненные из его чемодана, решили поездку Марфиньки за ее нареченным женихом, который доверил коварной бумаге свои сокровенные мысли.
– Но, мой ангел, – возразил ошеломленный беглец, – ведь я еду вокруг Байкала, а ты знаешь, каковы тут дороги: надо ехать верхом через крутые горы, каковы Хамар-Дабан, например. Не было примера, чтобы провожала тут хотя одна женщина.
– Я проеду первая.
– Невозможно, я этого не допущу.
– Увидим! У меня своя подорожная, прогоны в кармане. Я только ваша спутница. Горазне хуже, если я поеду одна, а я беспременно поеду.
Спорить было бесполезно. Дутиков надеялся, что трудность пути заставит отважную путешественницу воротиться, и согласился ехать вместе.
По мере удаления от Кяхты, ровная дорога начинает морщиться, как чело человека, начинающего гневаться, или – верите – как ровная поверхность моря при начинающемся ветре; далее морщины обращаются в холмы, наконец в горы и горищи, если можно так выразиться, смотря на десять верст подмятых перпендикулярно перед вашим носом. Верховая тропинка вьется змеею по этой громаде.
– Посмотрите, сударыня, как вы подниметесь на эту высоту?
– Так же, как и вы.
– Но я поеду верхом.
– И я верхом.
– Но у вас нет дамского седла.
– Я поеду так же, как и вы.
– Но вы не так одеты, как я, – с улыбкою заметил Дутиков.
– Так дайте мне ваше платье.
Дутиков не выдержал и захохотал; Марфинька тоже засмеялась; она приласкалась к своему рыцарю, и ему показалось приятнее ехать вдвоем, чем одному. Он поделился кое-какими принадлежностями своего туалета с милой своей спутницей, лошадей оседлали и подали. Дутиков сам поднял и посадил свою спутницу на мужское седло, вскочил на свою лошадь и поезд двинулся гуськом на подъем, который Русские прозвали осмеркою, названием простонародной кадрили, в которой танцующие делают такие же крутые повороты и зигзаги, какие здесь нужно делать, чтобы подняться на крутизну.
– Зачем вы назад едете? – спросила Марфинька своего спутника, когда тот начал проезжать мимо ее второе колено тропинки, проложенное совершенно параллельно первому, по которому ехала Марфинька.
Если б можно было взглянуть на поезд со стороны – действительно показалось бы, что одни едут вперед, а другие назад и беспрестанно встречаются друг с другом. Это настоящая фигура прежних танцев, называемая шен.
Чем выше поднимались путники, тем становилось холоднее; наконец они достигли вечных снегов и вершины горы, которая господствует над окружающими ее горами, как колокольня Иван Великий над прочими зданиями Москвы. Вся поверхность, покрытая горами, простирается на несколько сот верст и представляется глазам путешественника взволнованным и окаменевшим океаном. Горы здесь действительно имеют вид и направление морских волн, между которыми гора Хамар-Дабан – десятый вал, высочайший, черный и белоголовый.
Но эта чудная картина, наводящая на глубокие размышления, не занимала нашей отважной путешественницы: утомленная трудным подъемом и проникнутая холодом, от которого не было никакой защиты, она с ужасом увидела перед собою еще крутейший спуск, который по причине невозможности провести его по горе, пристроен к ней в роде галереи, висящей над пропастью; высокие перила этой галереи были совершенно занесены снегом.
Дутиков – из сострадания ли, или вследствие придуманного им нового плана возвращения «заблудшей дочери» в отчий дом – велел остановиться поезду и, за неимением здесь лесу для дров, приказал отрыть из-под снега одну надолбу и развести огонь, около которого и уселись путники. Дутиков тотчас завел разговор, направленный к избранной им цели.
– Ах, мой ангел, ты, кажется, знаешь по-бурятски? А ведь наши ямщики буряты и ни слова не знают по-русски.
– Так что ж ты хотел бы им сказать?
– Ну, хоть здравствуй.
– Менду.
– А прощай.
– Тоже менду.
– Как же это: и здравствуй и прощай менду?
– Не знаю, но, кажется, это слово имеет другое значение, именно означает мой брат. Говорят еще: амур менду!
– Амур? А что значит амур?
– Амур – значит спокойствие.
– Странно, у нас амур значит другое и вовсе не доставляет спокойствия. А как сказать: ступай назад?
– Сорга ябу.
– Сорга ябу, – повторил про себя Дутиков и, продолжив разговор в этом роде, наконец сказал:
– Пора же нам и спускаться.
– Спускаться! – вскрикнула Марфинька, – я боюсь, мне не усидеть на седле; я свалюсь и полечу в пропасть.
– Как же нам? А вот я придумал средство. Мы тебя, как милое дитя, запеленаем в одеяло и положим между вьюков, и ты спустишься точно в колыбели.
– А если я вместе с лошадью улечу?
– О нет, лошади берегут сами себя; они так осторожно спускают что никакой нет опасности.
Подтверждение этого видно было на начавших спускаться передовых лошадях: они точно принимали все возможные позы, чтобы благополучно сойти при крутых поворотах, садились даже, что с лошадьми только здесь и может случаться. По это кувырканье, которому подвергались и всадники, еще более напугало Марфнньку, и она согласилась быть спеленанною. 
Где научился наш Душков искусству нянюшек, неизвестно; но только он так искусно спеленал свою капризную малютку, что любо было посмотреть.
Уложив ее между назначенных им же вьюков, жених с материнскою нежностью осмотрел благонадежность ее положения, прикрыл лицо ее вуалью и тихо сказал ямщику:
– Сорга ябу (ступай назад).
И когда тот, поворотив лошадь, медленно начал спускаться по той же крутизне, по которой недавно поднялись наши путники, Дутиков самодовольно улыбался своей хитрости, успокоив свою совесть тем, что мужчина, привезший Марфнньку, – еще на станции и примет ее для доставления обратно.
Удостоверившись значительным расстоянием, разделявшим его с нареченною невестою, что они расстались, Дутиков, в давно желанном одиночестве, пустился в путь и к вечеру прибыл на станцию, где и расположился ночевать, потому что по этому страшному пути ночью не ездят.
Станция состояла из единственной деревянной избы, но, за неимением ничего любопытнее, наш путешественник, с помощью натурального гриба, обращенного в подсвечник, начал рассматривать голые стены и нашел, что они сделаны из бревен необыкновенной толщины, плотности и белизны, которой не затмевал толстый слой пыли. По расспросам оказалось, что избы построена из кедров, что турист и начал записывать в свои путевые заметки; – вдруг перо выпало из его рук; он услыхал, что кто-то подъехал к станции, и не сомневался, что это неотвязчивая невеста.
Однако же послышался мужской голос, произносящий всевозможные проклятия дороге.
– Снимайте же меня! – наконец нетерпеливо приказал голос.
– Толмач угей (нет толмача, т. е. не понимаем), – смиренно отвечали ямщики, не двигаясь с мест и созерцая толстую фигуру приехавшего, сидящего на лошади.
– Я вам дам толмача! – закричал сердитый барин и махнул чубуком, бывшим в его руке, с намерением ударить одного из ямщиков.
– Не дерись, барин! – закричали ямщики чисто по-русски.
– А, нашелся толмач! – крикнул приезжий и уже в самом деле хотел ударить, но, потеряв равновесие, как сноп, свалился с лошади.
Полился новый поток проклятий, с которыми приезжий и вошел в избу.
– Представьте себе, – обратился он прямо к Дутикову, без всяких предисловий, – представьте, я три дня ничего не ел и не пил; на этой, дороге, кроме того, что нет никакой дороги, а есть только заячья тропинка, нельзя достать ни самовара, ни куска мяса, ни даже молока или яйца. В Иркутск мне добрые знакомые прислали на дорогу всего: и булок, и жаркого и пирожного; но я почел это одною обязательностью здешнего необыкновенного гостеприимства и велел нее это оставить...
– Да, оставить, – шепнул про себя спутник рассказывавшего, также, вероятно, мучимый голодом и шептавший довольно громко, так что Дутиков ясно расслышал, – да, оставил, велел продать, жид этакой... 
– Да-с, – продолжал первый, – велел оставить, потому что, по обычаю этой замечательной страны, никто не нашел нужным предупредить меня, что все это необходимо будет в дороге: здесь, так как сами все знают, – полагают, что и заезжий также знает все, т. е. все сюрпризы этой разнообразной страны. Давно ли, кажись, я ехал в тарантасе, по прекрасной дороге и вдруг посадили меня на клячу... О, о, ох! как болят мои ноги и спина: шутка ли, сорок верст сидеть точно на колу и притом еще на каждом вершке быть встряхиваемым, не считая того, сколько раз я падал... вот там, например, дорога идет по коридору, справа пропасть; естественно, что я всячески берегся не упасть в пропасть и, держась более налево, потерял равновесие, упал и покатился было в преисподнюю, но, к счастью – это только здесь и можно назвать счастьем, – к счастью, лошадь моя остановилась я накатился на ее задние ноги и удержался за хвост. Седла мне, как видите, – заметил рассказчик, указав на свой значительный объем, – седла мне малы; малосильные, питающиеся воздухом здешние лошади беспрестанно спотыкаются под моей тяжестью. А скажите, пожалуйста, сколько еще остается верховой езды?
– Верст двести, если вы не распорядились доставить нам с той стороны тарантаса.
– Двести, Боже мой! А о тарантасе я вовсе и не думал, как мне было это знать. И нигде ничего нет съестного?
– Нигде. Но успокойтесь! Здесь я с вами разделю, что у меня есть: а на следующей станции вы догоните одну путешественницу, у которой большой запас припасов, и я напишу ей, чтобы она уделила вам всего.
– Как, позвольте, может быть, я не расслышал, вы изволили сказать путешественницу! Может ли это быть?
– Да, и притом очень молодую и милую девицу.
– Она ехала по этим горам?
– И еще гораздо высочайшим, которые предстоят вам.
– Дивно. Поверю только тогда, как увижу сам. Но Боже мой, еще двести верст?
Разговаривая таким образом и, разумеется, подкрепившись хорошим запасом съестного, который имелся у Дутикова, новые знакомцы разлеглись на противоположных скамьях и вскоре заснули.
В полночь Дутиков тревожно проснулся: ему представилось, что его разбудил голос Марфиньки, но, удостоверившись, что это было сновидение, он снова заснул.
Когда уже изба была освещена утренним светом, Дутиков раскрыл глаза: первый предмет, им увиденный, был лежащий на передней скамье тюк, завернутый в медвежью шкуру, которого с вечера тут не было.
– Спите вы, почтеннейший сосед? – спросил он.
– Нет, батюшка, до сна ли; все кости болят, и притом кто-то, верно, еще приехал, тут ходили...
– Вероятно, вот и новый чемодан лежит, но где же вновь приезжий? А должна быть, это почта.
– Как! Разве и почта ночует на этой дороге?
– Непременно, это единственный, может быть, во всем государстве путь, где для хода почти не положено сроку.
– И простительно им: я думаю, трудно бедным выдерживать эту дорогу.
– Я знаю случай, который доказывает, что самое, железное здоровье может выдержать только шесть переездов через эти горы.
Сказав это, Дутиков встал и прохаживался по комнате; подойдя к косматому тюку, он между черною шерстью медведя заметил что-то белое с розовым отливом, представлявшее разительный контраст своею рамою. Он приблизился и – нашел прелестное личико спящей девицы, – и кого же? своей Марфиньки Слесаревой.
Первым движением его все-таки любящего сердца было поцеловать это особенно пленившее его явление, но другая струна его сердца прозвенела ему о возможности еще раз ускользнуть от своей преследовательницы и даже сдать ее на руки толстому путешественнику, который радостно возьмет ее, с запасом съестных припасов.
Пройдя еще раза два по комнате и обдумав свое положение, он обратился к толстяку, еще расправлявшему в постели свои кости.
– Я думаю обратиться к вам с серьезною просьбою.
– Сделайте одолжение, просите у меня всего, кроме съестного, которого дайте мне.
– Все, что имею, и кроме того хочу дать вам спутницу
– Какую же?
– А вот она перед вами.
– Какая, где, что?
– Тише, она спит. Надо вам рассказать, что эта девушка Сибирячка; а под этим именем должно разуметь существо прекрасное, отважное и капризное. Выросши посреди этой дикой природы, населенной дикими зверями, которые не знают над собою никакой власти, девушка эта усвоила себе характер, если не тигрицы, которых нет в сибирских лесах, по крайней мере, рыси. Она в полном смысле слова своевольна и, влюбившись в меня, оставила родителей, гонится за мною в Россию. Вчера я ее отправил обратно; а сегодня она явилась тут. Вы сделаете большое одолжение ее родителям, если доставите ее в их дом; а я, разумеется, навсегда ваш покорнейший слуга.
– Но, помилуйте, чем мы будем вдвоем питаться в этой пустыне?
– О, об этом не хлопочите, ее снабдили на дорогу всем, что нужно.
– Снабдили? Стало быть, она уехала не самовольно.
– Как вам сказать... Здесь родители соглашаются выполнять все капризы детей для того, чтобы поступки их не казались самовольными; но скажите: есть ли здравый смысл в том, чтобы по этой дороге ехать девице?
– Я не нахожу здравого смыслу даже и в том, что мы с вами, особенно я, едем по этой дороге, но есть обстоятельства... может быть, вы сами ее взяли с собой...
– Я расскажу вам все, как было.
И Дутиков почти рассказал все, что нам известно, или, по крайней мере, то, что считал нужным, потом прибавил:
– А если вам в Петербурге нужен человек, который готов исполнить каждое ваше поручение, – адресуйте прямо ко мне.
Тот, кто нашел выгодным продать подаренные ему съестные припасы, расчел, что полезно, на случай, иметь такого человека в столице, и дал слово отвести Марфиньку обратно.
Уладив это, Дутиков тотчас распорядился своим отъездом и вышел сам понуждать сборы.
Между тем Марфинька... Мы не будем приводить сравнений из мира мифологического, а найдем его в домашнем быту... между тем Марфинька, как прелестный цыпленок, вылупилась из своей скорлупы и птичкой начала порхать перед удивленным толстяком.
Кончивши сборы, Дутиков вошел проститься со своим новым знакомцем, и очутился лицом к лицу со своим гонителем.
– Здравствуйте, – сказал он.
– Прощайте! – отвечено ему сухо.
– Как? стало быть, вы едете обратно... и прекрасно, вот вам почтеннейший спутник; он взялся проводить вас к папеньке и маменьке.
– Хорошо, поезжайте; а мне предоставьте заботиться самой о себе.
– Но вот господин...
– Хорошо, оставьте нас с ним, желаю вам счастливого пути.
– Итак, прощайте!
– До свидания.
– Может быть.
– Непременно.
Дутиков, впрочем, не нашел нужным пускаться в объяснения этих загадочных слов, вышел, сел па коня и по... я хотел сказать было, поскакал, но, верный истине, должен сказать, что он поехал шагом.
Оставшись наедине с своим истинным контрастом, воздушная Марфннька не замедлила с ним познакомиться и досказать ему то, что скрыл Дутиков из их истории. Она рассказала ему, как вчера догадавшись по слуху, что едет одна, она тотчас остановила ямщика, отдернула вуаль и, расспросив его, велела заворотить опять вперед. Доехав до страшного спуска, который ее напугал, она обратилась за советом и помощью к своему провожатому, и тот, отвязав от своего седла медвежью шкуру, которую вез для продажи, завернул в нее отважную трусиху и в этом импровизованном экипаже спустил ее под гору и потом, положив снова па вьюк, доставил ночью па станцию, разумеется, получив за это должное вознаграждение.
– Вы намерены ехать со мной обратно?
– Ни за что.
– Что ж вы намерены делать?
– Я ночью же послала на следующую станцию за экипажем: я знаю, что уже возят на легких экипажах, разумеется, за тяжелую плату; я совершенно измучилась верховой ездой и не могла бы преследовать обманщика... к счастью, меня предупредили, что отсюда можно ехать в экипаже.
– А вперед нельзя? – спросил толстяк.
– Нет, но вы можете воспользоваться изобретением бурята: купите у него эту медвежью шкуру и спуститесь на ней под крутизны.
– Я непременно этим воспользуюсь; но скажите, что вы намерены делать далее?
– По приезде в Иркутск я обращусь с жалобой на этого бесстыдного обманщика.
– Что же вы можете ожидать, если его принудят исполнить обещание?
– О, как говорит пословица: «стерпится – слюбится», лишь бы он на мне женился. Быть полковницей! Для этого я готова все перенести.
– Да ведь только здесь в диковину полковники: а знаете, сколько их а столицах, даже генералов.
– Как, неужели есть еще полковники! 
– О Боже мой, и сколько!
– Не может быть! Я вам не верю.
– Вот увидите.

IX

В Иркутске наш путешественник получил от старика Слесарева следующее письмо:
«Не удивляйтесь, что я решился отпустить с вами дочь. Я всегда видел, что тот бывает наказан, кто обманывает, если только Бог допустит его до обмана, в чем я весьма сомневаюсь. Итак, я уварен, что ни я, ни дочь моя не потерпим от этого, с первого взгляда неосторожного поступка. Все мы здоровы и вам кланяемся».
– Рассуждай! – сказал самому себе Дутиков и распорядился скорейшим отъездом.
За «триумфальными воротами» города, которые воздвигнуты в память событий отечественной войны, Дутиков увидал себя одного в тарантасе, вздохнул свободно и сказал: «Наконец, кажется, отстала! Вот воспитание-то дают здесь женщинам! Боже мой! Может ли быть такая своевольная женщина хорошей матерью!.. на это надо обратить внимание; написать статью, напасть на этот порок со всем ожесточением...»
Рассуждая в этом роде, он достиг Нижнеудинска, маленького городка, мило разбросанного по обе стороны реки Уды, у подошв золотоносных гор.
День был праздничный. Дутиков пошел к обедне, потому что имел свободное время по случаю починки тарантаса.
Перед окончанием Божественной литургии дьякон поднес ему просфору и сказал, что отец Евграф желает с ним видеться. Когда все молельцы вышли, Дутиков стоял посреди храма, теряясь в догадках, для чего он нужен отцу Евграфу.
Из алтаря вышел старец высокого росту с открытым правильным лицом: длинные, седые, блестящие его волосы расстилались по плечам; такая же борода покоилась на груди. В светлых глазах его отражалось высокое спокойствие души и ее счастье, которым она только что наслаждалась, молясь Вечному о Его творении. Мягкость, кротость, смирение – эти черты мужской красоты вселили невольно уважение в нашем путешественнике к вышедшему к нему священнику. Он подошел, испрашивая благословения.
– Да благословит вас Бог! – сказал священник, – но чувствуете ли вы себя достойным принять это благословение?
– К чему этот вопрос, отец?
– Нет ли на совести вашей тяготящего ее поступка?
– Я не приготовлялся к исповеди.
– Но не ожидали ли вы, что вас где-нибудь остановят?
– Вы имеете на это право?
– Имею, – ответил священник, вынув бумагу и показав ее.
– Я не ожидал этого, но этому рад; меня не так поняли, и недоверчивость ко мне причиною такой тревоги.
– Однако ж на что вы решаетесь?
– Я возьму ее с собою. Я всегда готов был на ней жениться, но не могу сделать этого без позволения моего начальства.
– Итак, повторяю, да благословит пас Бог. Она у меня, пойдемте ко мне.
Не нужно объяснять, что Марфинька не остановилась в Иркутске, чтобы в большом городе не потерять из виду своего беглеца, она приехала раньше его в Нижнеудинск, представила тамошнему священнику свидетельство кяхтинского священника и просила его покровительства.
Как в огромном здании есть по местам столбы, поддерживающие его целость, так в мире нравственном, есть также по местам столбы непоколебимой прямоты и честности, готовые всегда дать нужную опору слабым. К числу таких блюстителей принадлежал отец Евграф; он с жаром принял сторону несчастной, – и Дутиков с первого взгляда разгадал, с кем имеет дело. Он тотчас сдался и волею-неволею должен был снова поместиться в одном тарантасе со своим милым врагом. Не будем следовать за подробностями путешествия и перенесем наш рассказ и наших – жениха и невесту прямо в Петербург.
Без всякого сомнения – к лучшему природа дала большей части людей души мягкие, впечатлительные: они, как молодые растения, зеленеют и цветут на солнце, колеблются при легком ветре и гнутся долу при буре и урагане. Не много на земле дубов, которые гордо противятся всем переменам погоды и выдерживают страшные грозы, не много людей, которые при всей изменчивости обстоятельств постоянно идут к избранной цели и большею частью достигают ее.
К числу этих немногих вовсе не принадлежал подполковник Дутиков.
Проехав несколько тысяч верст в обществе своей спутницы, он свыкся с се характером, нашел его очень милым, нежным, способным осчастливить его одинокую жизнь. Ее веселость, беспрестанное желание нравиться ему, готовность угождать, все это вполне помирило жениха и невесту, и он благословлял уже необыкновенную настойчивость, с которою она решилась следовать за ним; воображение его рисовало счастливую семейную жизнь и все сопровождающие ее наслаждения.
По приезде в столицу, путешественник был принят так, как принимается здесь всякая новость: его рассказы о всем том, что он видел, что испытал, слушались с восторгом; он едва имел время навещать свою спутницу; а о соединении с нею узами брака не имел времени даже подумать, не только привести его в исполнение.
В свою очередь сибирячка очутилась в совершенно новом мире, который ей даже никогда не снился, предалась единственно изучению его и, считая себя принадлежащею своему избранному, не напоминала ему об исполнении своего слова.
Так прошло довольно времени. Марфинька, а вместе с ней и мы лишены были возможности следить за поступками нашего героя. Он отлучался с квартиры во всякое время, часто озабочен был какими-то новыми занятиями, – но, когда только имел свободную минуту, посвящал ее на ласки и утешения своей уединенной невесты.
В один вечер он вошел к ней с озабоченным видом и сказал:
– Представь себе, какая неприятность: я просил позволения на наш брак; правда, мне в нем не отказали, но требуют прежде исполнить поручение, которое нельзя отложить, и для этого мне должно ехать на Кавказ.
– Что ж, – смиренно отвечала Марфинька, – и я пойду с тобой.
– Как можно? На Кавказе горы еще выше сибирских, подъемы и спуски круче... Притом, я нигде не остановлюсь надолго, тебе трудно будет выдерживать переезды из одного места в другое... но я приискал средство это уладить: в Москве я имею родственницу, она с удовольствием примет тебя к себе погостить, пока я съезжу на Кавказ. Возвратясь оттуда, я тотчас получу позволенье, – и тогда уже в белокаменной, ты сделаешься полковницей Дутиковой, а может быть, и генеральшей...
Подумав немного, Марфинька смиренно отвечала:
– Я согласна.
Вскоре Дутиков объявил, что он получил поручение и готов к отъезду: сборы продолжались не долго, и наша чета оставила Петербург.
В Москве, где действительно оказалась родственница Дутикова, она и приняла к себе его спутницу, на время его поездки на Кавказ. Затем последовала трогательная сцена расставанья двух любящих сердец, со слезами, объятиями, поцелуями, уверениями, клятвами, обещаниями и проч. и проч.

X

Спустя несколько дней, в один поздний и темный вечер, в ярко освещенном Петербурге, дом графа Нулина освещен был еще ярче... Это тот самый граф Нулин, который в молодости своей путешествовал за границею и на возвратном пути оттуда, по причине сломанного экипажа, помните, заезжал к одному помещику, у которого жена была Наталья Павловна. По приезде в отечество, Нулин съездил в свою деревню, оставил там хорошего управителя, разумеется, прогнавши прежнего, потом принялся сначала писать, затем служить, украсился лысиною, выстроил дом, женился, стал отцом... словом, известная и обыкновенная история... Множество карет, большею частью таких, которым время и владычество моды дозволяло только показываться ночью, стояло у подъезда дома графа. В доме гремела музыка и танцы кипели самым горячим ключом. В антрактах кадрилей большим против других кавалеров вниманием общества пользовался молодой штаб-офицер, который, кроме своего блестящего мундира, сиял еще более блестящею улыбкою самодовольствия и счастья.
– Расскажите нам, полковник, – спросила одна дама, которая, конечно, если оставляла когда-нибудь Петербург, то для того только, чтобы видеть европейские города, их обычаи и увеселения, которые, впрочем, можно видеть и не оставляя никогда Петербурга... – Расскажите нам, как там, в Азии, веселятся, например, как танцуют?
– Русские точно так же танцуют, как и здесь. 
– Нет, не может быть, там за Уралом танцуют кадрили?
– Да, кадрили, вальсы, польки, мазурки.
– И даже польки?
– И даже польки... Разумеется, что иногда встречаются маленькие погрешности, да и музыка не везде хороша.
– А туземцы?
– Туземцы совсем другое дело; у них свои танцы, разумеется, самые младенчествующие.
– А, а, вот это нам и расскажите, и, если можно, покажите, полковник! – закричало несколько голосов.
– Как это рассказать? Надо показать, и если угодно вам, madame, протанцевать со мной один бурятский танец.
– О, нет, фи, как это можно.
– Или вам...
– Нет, нет...
– Я буду с вами танцевать, покажите только – как.
Это сказало одно прелестное создание, с вспыхнувшим в это мгновение лицом, обрамленным густыми кольцами распущенных светлых локонов. Выражение улыбки и взгляда, обращенных к полковнику, доказывали, что она готова с ним танцевать танец всех веков и народов, танец любви, которого никак не может истребить все истребляющее время.
– Вы? Прекрасно, прекрасно! Вы и теперь явились подать мне спасительную свою ручку, иначе я никак не мог бы удовлетворить любопытству общества.
– Эта рука или ручка, как вы ее называете, ваша, – стыдливо шепнула, девица, – располагайте ею.
Между тем как кавалер рассказывал своей даме простые начала одного подмеченного им в Азии танца, многие голоса шептали:
– Вот прелестная пара, они созданы друг для друга, вот будут образцовые супруги и т.д.
К этому, конечно, не нужно прибавлять, что эта прекрасная пара были жених и невеста, скажем только, что бал был дан по случаю их обручения. Великолепный дом, отборное общество, богатство украшений – все показывало, что составляется самая выгодная в материальном отношении партия, а прелести невесты доказали, что здесь соединено приятное с полезным. Только оставалось узнать фамилию будущего зятя графа Нулина, как он, обратясь к обществу, сказал:
– Прошу внимания, сейчас начнется танец.
– Что же, будет играть музыка? – спросил кто-то.
– Ничего, мы будем петь.
– Браво, браво! Это совершенно ново.
Молодая пара выступила на средину зала; кавалер и его дама стали друг к другу лицом, взялись за руки и, медленно припрыгивая, касались ногами друг друга, накрест, т. е. правой ногой – правой и левой – левой, поочередно, припевая в это время.
– Ёхор, ёхор, ёхор!
Все искусство танца состояло в том, чтобы припрыгивать и касаться ног в такт этому очень простому напеву!
– Ёхор, ёхор, ёхор!
Напев этот, сначала протяжный, потом сокращался и усиливался до того, что прыганье, сперва медленное, обратилось наконец в самое быстрое движение, и ноги танцующих мелькали едва приметные.
Все общество ожидало, что танец разовьется в более разнообразные формы, но танцующие прекратили его.
– Как, только-то?
– Только. Однако же там за этим танцем проводят целые вечера, даже ночи. 
– Не может быть, как это можно!
– Уверяю вас.
– Нет, нет, мы нам не верим, продолжайте, покажите нам весь танец. 
– Уверяю вас, что больше ничего нет.
– Не верим, не верим!
– А я так верю, – заметил мужчина в наглухо застегнутом черном фраке, но весь вечер не принимавший участья в танцах и до сих пор остававшийся скромным созерцателем их.
Внимание всех обратилось к нему; его мнение, по-видимому, играло важную роль.
– Да, – продолжал он, – я верю, потому что этот оригинальный танец – ничто иное как все наши танцы, взятые вместе.
– Как, что такое, помилуйте!
– Точно так. Возьмите, например, несколько разных цифр, единиц, десятков, сотен, тысяч, напишите их, и сложите в одно число, не будет ли оно коротко и ясно, и между тем равно всем этим разнообразным цифрам.
– Так, но это метафора, это шутка; давайте нам прямое доказательство.
– Или возьмите несколько кривых, косых, ломаных и тому подобных движений ногами, приведите их в одно правильное движение, и вы получите тот же самый вывод, как и с цифрами.
– Но этот танец однообразен, монотонен, не одушевлен никаким искусством.
– А наши па не подведены разве под одну меру, раз, два, три! Не то же ли это что – «ёхор. ёхор, ёхор»!
– О нет, какое сравнение, как можно!
– Не буду спорить, но я убежден, что показанный нам танец в отношении к нашим танцам есть ничто иное, как один крупный кредитный билет в отношении к мелкой серебряной монете, имеющий равную с ней ценность.
Он почтительно поклонился и вышел в другой зал, никто, конечно, из веселого общества не разделял его оригинального мнения, загремела музыка, и зашаркали французскую кадриль.
Черный, наглухо застегнутый фрак снова показался в дверях зала, и на лице носившего его присутствовала улыбка полного сомнения.
– Посмотрите, – сказал ему не танцевавший молодой человек, – как это мило, как это изящно, как оживленно; о, как просвещенное человечество оставило далеко за собою жалкое непросвещенное человечество.
– Пойдемте, – отвечал неверующий в танцы, – я покажу вам их такими, как они есть в самом деле.
Они вышли на балкон. Г. N. старший, наглухо затворил дверь в зале, так что музыку едва было слышно; а когда они прошли по всей длине балкона и остановились у окна в танцевальную залу, которое по времени года имело уже двойные рамы, то музыки вовсе не стало не слышно.
– Смотрите в зал, – сказал он господину N. младшему.
Тот пристально взглянул в окно и увидел несколько человек, в немом молчании делающих разные прыжки и движения.
Старший N запел в такт:
– Ёхор, ёхор, ёхор!
И потом спросил:
– Скажите, не то же ли это, что мы видели давича, исполняемое только несколькими парами?
Младший N. молчал. Зрелище, которое ему было показано, поразило его совершенно неожиданностью. Танцуя страстно с самого младенчества, он никогда не воображал, чтобы танцы, при отсутствии волшебных звуков музыки, имели такую комическую сторону, с которой он теперь видел их. Чем больше он вглядывался в танцующих, тем больше находил смешного в их немых движениях.
Младший N. разразился страшным хохотом. 
– Благодарю вас, – сказал он, – вы меня излечили от этой болезни; я никогда не забуду этого зрелища; я никогда не стану танцевать.
– О зачем это; напротив, танцуйте, платите необходимую дань своим летам, но только не придайте танцам того значения, которого они вовсе не имеют, и не тратьте на них всего своего капитала, который потом к нам не возвращается; я говорю о драгоценном времени молодости.
– Карету полковника Дутикова.
– Как? Что это значит, бал только что начинается, а жених оставляет его? – спросили оба N. N. друг друга.
В это время полковник, сопровождаемый одним из членов семейства дома, показался на подъезде.
– Что бы ни случилось, полковник, – говорил ему провожавший, – но вы прежде всего должны иметь в виду, что завтра назначен день вашего бракосочетания.
– О, не беспокойтесь. Это какой-нибудь минутный каприз нашего добрейшего начальника. Он читает мои путевые записки; вероятно, встретился какой-нибудь вопрос, и он послал за мной. Я тотчас возвращусь. Танцуйте и не давайте заметить моего отсутствия.
– Ведь вы не получили еще бумаги о браке, позаботьтесь об этом.
– Она, вероятно, уже подписана; завтра утром обещали мне ее доставить.
– Может быть, вы ее получите теперь?
– Очень может быть... До свиданья!
Он сел в карету и уехал.
Подполковник Дутиков по приезде в Петербург, как это становится нам теперь понятным, подвергся новым впечатлениям в этом мире обаянии, и встретил тысячи Марф и Марфинек, которые обещали ему гораздо блистательнейшую будущность, чем наша бедная, с обольстительными прелестями Сибирячка. Особенную выгоду предоставило ему родство с графом Нулиным, который, по значению своему и богатству, мог много сделать для своего будущего зятя. Устроивши это важное дело, Дутиков, разумеется, счел нужным совершенно удалить от себя Сибирячку и для этого выдумал поездку на Кавказ и вспомнил о своей родственнице в Москве, которая оказала ему в настоящее время важнейшую услугу.
Требование его с бала к начальнику нисколько его не обеспокоило. Он предположил в этом какое-нибудь новое поручение по службе, новое средство к отличию, тем более важное, что добрейший начальник, вероятно, приготовил его как подарок к дню его свадьбы.
В таких приятных предположениях он вошел в приемную зала начальника.
– Я вас отвлек от удовольствий, сказал начальник.
– Я готов оставить всякие удовольствия для исполнения приказаний вашего превосходительства.
– Вы просили у меня письменного позволения о вашем бракосочетании.
– Я был столько счастлив, что получил обещание вашего превосходительства подписать его сегодня.
– Да, я подписал.
– Душевно благодарю ваше превосходительство.
– Да, о благодарности после; это мой долг; я обязан был сделать так, а не иначе.
– Ваше превосходительство делаете меня совершенно счастливым.
– Вот вам эта бумага; исполните ее в точности. Здесь не может быть переменено ни одно слово.
– О, непременно.
– Прощайте.
Положив бумагу в карман и приняв шинель, Дутиков бежал к карете, думая между тем:
– Вот странность. Нужно же было для этого меня требовать. Впрочем, кстати, я привезу на бал эту бумагу как сюрприз, как подарок моей милой невесте.
Он вбежал в зал с сияющим лицом и, как в это время танцевали вальс, то и он тотчас пустился в этот танец, для которого был настроен, как нельзя лучше.
Он вальсировал со своею невестою и нашептывал ей слова любви и предписания самого приятного и удобоисполнимого из всех предписаний, какие только получаются от начальства.
Те, которых несколько обеспокоило его внезапное отсутствие, увидев его вальсирующим и веселым, совершенно успокоились; и только ожидали случая расспросить его о причине такого экстренного требования.
Случай этот представился очень не скоро, уже по окончании танцев, Дутиков, измученный мазуркою, наконец, в кабинете графа бросился в вольтеровское кресло, расстегнул мундир и предался отдыху.
В это время из-под мундира выпала к нему на колени полученная им от начальства бумага.
– Кстати, – сказал он, – его превосходительство сделал мне сюрприз, прислал за мною, чтобы вручить мне позволение на брак. Вот оно.
Граф Нулин взял бумагу и стал читать. Лицо его приняло серьёзное выражение.
– Вы читали эту бумагу? – спросил он подполковника.
– Что тут читать? Известное дело: полковнику Дутикову позволено сочетаться первым браком с дочерью графа Нулина, девицею Еленою.
– Да, прекрасно... положите же бумагу в карман и, как приедете домой, тотчас ее прочтите; тут есть небольшая ошибка.
– Так я сейчас прочту.
– Нет, не нужно; завтра утром вы ее исправите, если можно. Теперь пойдемте ужинать.
Сначала подполковника Дутикова озадачило это замечание, он вспомнил двусмысленные слова начальника, – но вскоре догадался, что будущий тесть его над ним шутит, как это обыкновенно делают со счастливыми женихами. Однако же проснувшись наутро довольно рано для человека, протанцевавшего большую часть ночи, он потребовал бумагу, лежавшую в кармане его мундира.
Развернув лист, он нашел тут две бумаги следующего содержания.
Первая: «Подполковнику М. М. Дутикову позволено вступить в первый брак с купеческою дочерью девицей Марфою Слесаревою».
Вторая: «Подполковник! Ко мне явилась купеческая дочь Марфа Слесарева и представила неоспоримые доказательства данного вами обещания жениться на ней, для чего вы и привезли ее с собою в Петербург. Поставлю прямым своим долгом требовать от вас, чтобы это обещание было завтра же исполнено. Никакие возражения неуместны. По вступлении в брак, вы тотчас же отправитесь на назначенное вам, по гражданской части, в ...ской губернии место».
Через три дня молодая чета оставила Петербург, и с тех пор, сколько известно, очень счастливо живет в провинции, сделавшись уже довольно старою четою. 
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Вопросы и задания 
1. Озаглавьте каждую из частей повести в авантюрном стиле, составив ее план. 
2. Вспомните, какие черты отличают романтические и реалистические произведения? Как вы думаете, перед вами романтическая или реалистическая повесть. Аргументируйте свой ответ примерами? 
3. Выделите черты реализма в повести «Сибирячка». Приведите примеры.
4. Кто, на ваш взгляд, является главным героем повести: Дутиков или сибирячка Марфинька Слесарева? 
5. С какой целью Дутиков приехал в Кяхту? С кем он там завязал новые знакомства? Как отнеслись к нему жители города?
6. Сравните Дутикова с Чичиковым. Что позволяет критикам называть «Сибирячку» сибирскими «Мертвыми душами»? 
7. Удалась ли у Дутикова задуманная им афера? 
8. Как вы думаете, почему в финале повести появляется главный герой поэмы А.С. Пушкина «Граф Нулин»?
9. Почему повесть называется «Сибирячка»? 
10. Составьте словарик «сибиряцизмов», которые могли быть занесены в памятную книжку Дутикова. 


